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Владимир Рыбаков
ТАИНСТВЕННАЯ  БЕСЕДА
                                      Действие первое

На сцене спальня тонет в полумраке так, что не поймешь сразу в каком веке разыгрывается действие. Есть окно, но видны из него только колокольня церкви, а ближе ветка сосны. Появляется на стенах, увешанных портретами дам прошедших веков, длинные тени. Мебель в спальне видна  тяжелая, добротная, блестит лаком. На полу большой пушистый ковер. Ближе к сцене стоит широкая старинная кровать, балдахин, на каменной тумбочке подле кровати стоит большой золотой крест. Рядом с кроватью стоят несколько старинных стульев с длинными и узкими спинками. На кровати под простыней и одеялом видно очертание человеческого тела, а на большой белой подушке бледное женское лицо, оно и только оно тускло освещено отдельным слабым прожектором. 

Тишина на сцене словно в склепе. Раздается одинокий звон колокола. Бесшумно открывается дверь, входит  легкой походкой высокий, крепкий, густо седой, коротко усатый и бородатый мужчина, он одет в кожаную куртку, кожаные штаны и кожаные сапоги одинакого темного цвета.  Он подходит к кровати, смотрит на лицо молодой женщины и чешет легкомысленным движением свою короткую густую белую бороду, а после такой же седой затылок. В этот миг дополнительный маленький прожектор направляет сильный свет на молодое, красивое и совершенно белое лицо молодой женщины. Лицо мертвое как будто. 

Седой мужчина садится на стул рядом с кроватью. Темнота за окном падает, совсем темно становится и на сцене – и электрический свет из ниш спальни ее всю внезапно освещает: в углу теперь виден под лампами одной из ниш в стене огромный телевизор, рядом с ним стоят большой компьюторный столик, удобное кресло, сам компьютор, а над ними  на стене красуется большой  портрет Энштейна, показывающего свой длинный язык. За кроватью освещается разная медицинская аппаратура, а рядом с ней спит, она совершенно не шевелится, на стуле медсестра, повесив голову на грудь, ее руки висят. Седой мужчина встает, подходит к краю сцены и показывает рукой на кровать.

Старик. Истина – не дочь, а внучка времени, кто это написал, не помню, но не Шекспир, это точно. Истина... есть ли она вообще на этой горемычной планете? Я в этом весьма сомневаюсь. Посмотрим, послушаем. Госпожа Христина Старе тут лежит, наследница большого состояния, говорят и пишут, что даже одного из самых больших в Швеции... Люди милые, подумайте только, этой женщине -  в этой постели лежащей - принадлежит самая крупная не только в Швеции, но и во всей Европе упаковочная кампания, не только она одна, а это тебе не кот чихнул, не так ли, ну, признайтесь... Ай-я-яй, умирает она, совсем чепуха жизни в ней осталась, а ей всего двадцать шесть лет. Рак. Неоперабельная злокачественная опухоль в мозгу. Да, совсем мало времени тебе осталось, бедняжка, теперь буквально минуты, не зря ведь тебя привезли из клиники, как того ты раньше пожелала, когда еще владела своим сознанием, чтобы ты отдала свой последний вздох здесь, в большой обители своих славных предков. Но тобой уже никто не интересуется, только наследники, пожалуй, твои двоюродные дяди, тети, двоюродные братья и сестры. Они сейчас ждут несколько нервно в своих домах, попивая кто водку, кто виски, а кто уже шампанское, пока ты не отдашь, как они думают, кому и чему положено свое последнее дыхание. Да, да, они не просто ждут, они хотят этого, твоей смерти, ведь ты единственная наследница, любимая дочь погибших родителей: еще одна автомобильная катастрофа. Но это не все, ты замуж не вышла, родить не успела, думала, нет, нет, ты была уверена: ведь столько лет у меня жизни еще впереди, успеется, я все еще успею, буквально все на свете. Такие уж вы, люди, у вас постоянно нелады со временем, всегда неправильно часы слушаете, а ведь тик-так, тик-так совсем не так звучит, как вам постоянно кажется... Если, конечно, вы вообще думаете о времени с большой буквы, что, согласитесь, редко с вами бывает. Что такое Время? Не знаете. Так я вам скажу: Оно не враг, но вы этого не понимаете, оно друг угасания всего сущего. Нужно уступать свое место. Человеку, планетам, галактикам, это не только элементарная вежливость, нет, это необходимость. 

Седой мужчина покивал, походил немного, задумчиво посвистывая.

Старик. А вот  пожелать смерти своих родственников, чтобы получить наследство, пусть кусочек какой, так ведь банальнее придумать невозможно! И ведь об этом все знают, этим все ваши классические произведения завалены. Ты тоже, Христина, это знала, когда составляла с нотариусами и подписывала свое последнее завещание. Но уж лучше, думала ты,  единокровным свои деньги и имущество оставить, чем безличным чиновникам. Ведь так принято у вас считать уже с древнейшей поры. Но  это совершенно неправильно, неужели трудно понять, что безликий чиновник не хочет твоей смерти, ему она абсолютно до лампочки, плевать он на нее хотел, на твою жизнь, на твою смерть, на твои миллионы: он свою зарплату получает, а для чиновника, милая моя, для него важна прежде всего его должность, власть дающую, деньги для него идут потом, такова суть, сама квинтэссенция профессиональной службы на государство. А мзду, что же, всякий возьмет, не  только чиновник, в особенности если есть гарантия безопасности,  разве не так? Возможно, правы мои коллеги, считающие, что у людей совесть и честь такие редкие явления только потому, что они в сущности проявления фанатизма, а он, ну да, ну да, так уж получается, иногда ценность, а иногда антиценность.

Седой мужчина развел руками.

Старик. Да и разве не банально оставлять свое добро человеку только в силу того, что он твой родственник? А что, скажите мне, не банально на этом свете? Только то, что не повторяется, скажете вы, а для каждого человека это прежде всего его рождение и его смерть, потому что неповторимее для человека ничего быть не может. Это так. Но ведь забавно, не правда ли, что эти самые выдающиеся моменты разум человека как раз пропускает неизменно... Самое главное всегда проходит мимо вас... Ладно, время подошло перестать прогуливаться по афинской толкучке с милым Сократом, он, кстати, сказали мне коллеги, вовсе не выглядел так, как его описывают, был бы он таким, его бы в гоплиты не взяли... Хотя, конечно, красивым от тоже не был,  а просто, только внешне, разумеется,  самым обыкновенным, а это ужасно действовало его современникам на нервы, ведь в те времена физическая красота считалась более ценным даром богов, чем выдающиеся ум и талант... И не зря, согласитесь, эллины так считали, ведь необыкновенная физическая красота куда более редкое явление, чем необыкновенный ум... Ладно. Просыпайся, милая.

Лицо молодой женщины оживает, морщится носик, губы начинают шевелиться, голова поворачивается и утыкается в подушку.

Христина. Ой, болит.

Старик. Что? Не слышу.

Молодая женщина снова поворачивается на спину, ее лицо уже не белое, а обыкновенное.

Христина. Болит, говорю... уже нет... Но я ведь умирала в больнице, я помню, что умирала, страшно было, ужасно страшно. Слышала, как сказали врачи, что я впадаю в кому – и что так для меня, бедняжки, лучше. Разве не так было? Они уже знали, что я не жилец на этом свете. Так? Ведь было же все это на самом деле? 

Старик. Наверное, откуда мне знать, я никого не подслушивал в той клинике, где вы начали умирать, а мысли и чувства людей я вообще не читаю и не вижу, если они сами, люди, того не желают.

Молодая женщина внезапно садится на кровати, хватается за голову, после, застыв на мгновенье, начинает  гладить свои волосы, вертит руками, головой, водит плечами – и, словно окончательно очнувшись, смотрит на седого мужчину с огромным удивлением своими большими глазами.

Христина. Я в раю, наверное, ад таким быть не может, а ты явно на дьявола не похож. Кто ты?

Старик. Нет, это не рай, разве не видишь, что это твоя спальня в твоем доме, посмотри в окно.

Христина. Действительно. Но я не только ожила... в таком случае... Я уже не чувствую себя больной. Как такое возможно?

Старик. А что ты еще чувствуешь в себе, кроме толчков жизни и зашумевшего здоровья?

Молодая женщина прислушивается к себе, косится на свою грудь и  пугается как-то недоверчиво.

Христина. Ты прав, я ощущаю, что во мне есть еще один человек, да, да, он словно есть и словно  он просыпается... Как странно. Господи, ты ведь только что говорил со мной не на нашем шведском, а на русском языке, правда ведь, а я поняла каждое слово, хотя этого языка никогда не знала... Нет, все происходит не в реальности – или не на этом свете... И кто вы такой, я вас не знаю, что вы делаете в моей спальне, как вы сюда попали, что вам от меня нужно?

Старик. Не много ли вопросов одним дыханием?

Христина. Вы снова говорите на русском... Господи, во мне просыпается... Ее зовут Астор.

Молодая женщина вновь хватается за голову, но сразу поднимает лицо и на нем появяется не след боли, а выражение, с которым люди когда-то следили за медленным полетом первого в мире воздушного шара.

Христина. Словно река чужих воспоминаний в меня вливается, а в этой реке столько всего, целая жизнь. Боже мой,  что хочет от меня эта женщина... ей было бы сегодня больше ста лет, даже сто тридцать... Скажи, кто бы ты ни был, она что, хочет стать мною? А, понимаю, я умерла, а ты собираешься отдать ей мое тело. Так? Я не вижу другого объяснения... Вы колдун, да? Говорите же или я сойду с ума. Разве безумие лучше смерти?

Старик. Ну что вы, я не такой жестокий, чтобы сразу забрать у вас жизнь и отдать ее другому человеку, хотя, согласитесь, имею на это полное право, ведь когда я вошел сюда, вам осталось жить не больше пятнадцати минут, меньше, может быть, так что даже в этом случае, ну, если бы собрался сразу забрать вашу жизнь, ничего у вас бы не украл... или самую малость. А колдунов, способных на такие фокусы, не существует среди людей, я, во всяком случае, таких не встречал и о таких не слышал.

Молодая женщина смотрит на спящую сиделку, машет руками, вскрикивает „у-у-у-у”, но медсестра не просыпается.

Христина. Вы ее усыпили, да?

Седой мужчина громко смеется.

Старик. Вам не кажется, что вы бы могли найти вопросы поинтереснее.

Христина. Да, действительно... Скажите, вы – человек?

Седой мужчина снова  смеятся, а после, став серьезным, разводит руками в беспомощном жесте.

Старик. Этот вопрос действительно интересный, но вот ответить на него сложно. Я не человек, но вместе с тем, да, человек, временно, во всяком случае. Обо мне можно даже сказать, что я – люди... или человек во множественном числе, если предпочитаете, госпожа Старе, именно такое определение больше всего подходит, наверное...

Христина. Это связано с реинкарнацией? Я читала об этом, о графе Сен-Жермене.

Старик. Он был только человеком, к тому же шарлатаном, хотя и талантливым... А, вижу по вашему лицу, что вас опять стал охватывать страх. Понимаю, все, что непонятно и темно – страшно.

Христина. Наверное. Но скажите, я теперь здорова? Или все происходит не здесь, то есть не в этом помещении, он иллюзия, а на самом деле мы с вами находимся внутри меня, в моем сознании? Ведь все сейчас происходящее может быть моей жизнью в моей коме, последним всплеском жизни в моем мозгу перед моей смертью, разве не так? Ведь все, что происходит с момента вашего появления, происходить на самом деле не может... И эта женщина во мне, да, да, она продолжает просыпаться, а ведь это невозможно в реальности.

Старик. Постарайтесь немного успокоиться. Это трудно, знаю, но все же постарайтесь, дышите глубоко, вздох, выдох... Еще глубже. Уже лучше. Так вот, мы находимся в реальности, а вы полностью выздоровели, уверяю вас, но не только, я попутно излечил все погрешности вашего организма, а также все исправил, так сказать, на генетическом уровне, так что вы, милая, теперь не просто здоровы, а годитесь для еще доброй сотни лет полноценной жизни, больше, может быть, если не случится, конечно, чего-либо непредвиденного, ну, если сосулька вам на упадет на голову, например,  кирпич какой... или бомба. Шучу,  чтобы вам поднять настроение. Однако нам с вами  нужно еще некоторое время подождать для того, чтобы Астор полностью собралась в вашем теле.

Молодая женщина  резко отступает на кровати, откидывается на подушку.

Христина. Собралась в моем теле? Значит, что же, я все-таки перестану быть собой? Нет, все это мой бред перед смертью. Признайся, ты – Смерть, я такой ее сейчас вижу, в таком обличьи, да? Ну скажи же, будь же добрым человеком, тебе что, жалко... Господи, что я говорю, не может Смерть быть добрым человеком... А если я позову на помощь? Если прибегут люди, врачи, то я...

Старик. То вы умрете, а я уйду и найду другое тело, всего только. Поэтому успокойтесь, говорю я вам, это необходимо не для моего, а для вашего блага. Знаете что, давайте-ка будем на „ты”. Хорошо?

Христина. Хорошо. Да, я теперь начинаю понимать, что ты не человек вовсе, поэтому действительно можешь сделать все, что говоришь...  Не буду звать на помощь. Но если кто-нибудь сам войдет, я тоже в этом случае сейчас же умру? Это ведь несправедливо будет, разве не так?

Старик. Конечно, несправедливо. Поэтому никто не войдет, пока твоя сиделка здесь, а до конца ее дежурства еще час остался,  но она, пока я не уйду, в любом случае будет спать, так что не беспокойся. А врачи спокойно ждут, попивая и закусывая, за этой стеной, пока сиделка не проснется и не посмотрит на экраны на этой аппаратуре за твоей спиной, ну да,  пока она не убедиться, что ты умерла... Только тогда она позовет врачей, чтобы им это сказать и этим начать всю положенную процедуру, ведь спасти тебя, милая Христина, а врачи в этом полностью уверены уже давно, никто и ничто не может. Так что у нас с тобой есть все нужное время для беседы. Не только с тобой...

Молодая женщина осторожно показывает ноги из-под одеяла, спускает ноги на ковер, откидывает одеяло, осторожными жестами очень больного человека встает медленно на ноги, сгинает их в коленях, выпрямляется, делает несколько робких шагов – и внезапно начинает порхать по спальне, ее руки крыльями бьют воздух, голова откидывается, а грудь бурно дышит. Ее льняная ночная сорочка двигается красиво по груди, бедрам, становится словно частью гимна новой жизни. Седой мужчина поворачивается на своем стуле, с доброй улыбкой за ней следит, даже помахивает рукой, мол, успокойся, милая. Молодая женщина возвращается к кровати и садится почти напротив пришельца, продолжающего сидеть на стуле, ее грудь резко поднимается и опускается, и она прислушивается с радостной улыбкой к своему дыханию.

Христина. Как приятно легко смотреть, думать и дышать. Господи, просто ясно думать и дышать... Как передать кому-нибудь это изумительное ощущение так, чтобы оно стало понятным? Это невозможно... И я ужасно голодная, оказывается. Неужели у тебя есть, странный посетитель, что-нибудь поесть? Нет, ни за что в это не поверю.

Седой мужчина с улыбкой достает из карманов своей куртки фляжку и бутерброд в куске оберточной бумаги и протягивает ей.

Старик. Есть, конечно. Опыт у меня большой. Он с маслом и колбасой немецкой. Ведь что происходит, когда человек выздоравливает? Ему сразу хочется увидеть своих детей или любимого человека? Заняться любовью с женой, мужем, любовницей или с любовником? Ничего подобного, ему хочется больше всего на свете попить и поесть. Вот тебе фляжка. Не скучай.

Молодая женщина ест с аппетитом, запивает из металлической небольшой фляги что-то крепкое, кривится с удовольствием, а седой мужчина в свою очередь начинает легко ходить по спальне и совершенно спокойно, даже временами весело, подмигивать своей подопечной.

Старик. А, слух милой Астор уже начинает просыпаться, так что теперь она слушает вместе с тобой, ей это даст возможность ускорить свое окончательное пробуждение, чтобы начать понимать что к чему, хотя, конечно, я в общем-то не тороплюсь, час туда, год сюда, нет разницы. Так вот, я постараюсь тебе объяснить суть моего дела, но ты должна учитывать при этом, милая Христина, что очень многого сказать тебе не могу, не имею права. Такова наша этика. Дело ведь не в тайне, тебе все равно никто не поверит, люди верят только в то, во что их учат верить – даже если они затем, как им кажется,   перестают верить, хотя на самом деле они начинают верить во что-то иное. Вы, люди, не можете жить без веры во что-нибудь или в кого-нибудь, так уж вы созданы. Ох эти кумиры, кумиры ваши... А ведь сколько времени вам уже повторяют умные люди, что от них, кумиров, идут к вам только неприятности, от малых до вселенских. Ни в какую!

Седой мужчина сначала кивает, после качает головой, наконец вновь разводит руками, это явно его любимый жест, выражающий, вероятно, беспомощность.

Старик. Так вот, тебе достаточно  пока знать, что цели таких существ, как я, чисто познавательные, нас интересует эта планета, а не вы, люди, поэтому мы в общем и целом не вмешиваемся в  ваши дела, однако все же  признательны роду человеческому, но только за ошибки, вами постоянно совершаемые, они для нас гораздо важнее, несравненно поучительнее того, что вы называете свершениями. Честно говоря, люди настолько еще для нас слаборазвитые буквально во всем, что только ваши ошибки способны нас интересовать, потому что только они дают нам возможность время от времени образовывать вопросы, ответы на которых показывают нам иногда некоторые оригинальные пути. Поэтому ты можешь легко понять, что я не должен был тебя спасать, тем более совершенствовать. Ты следишь за ходом моей мысли?

Молодая женщина может только кивать. Она ест бутерброд с трудно контролируемой жадностью, слегка давится, пьет судорожно, невежливо чмокает, при этом двигается телом, чтобы двигаться, и улыбается широко жизни, здоровью и аппетиту своему, остальное, судя по легкомысленному выражению ее лица,  ее пока мало интересует. 

Старик. Нас тут немного, у вас вообще мало действительно интересного, поэтому важно для нас не количество, а качество нашей работы. А так как удобнее всего, как уже очень давно выяснилось, нам работать, если становишься человеком, то было принято решение, что мы  должны вселяться в тело человека, но, не пугайся, не как самостоятельные личности, а только как наблюдатели - и расти вместе с ними, деля, таким образом, в некотором смысле весь цикл жизни до биологической смерти. Я сказал „в некотором смысле”, потому что обычно мы становимся в ваших телах уже самостоятельными личностями только тогда, когда энергетический стержень человека уже начинает быстро разрушаться. Но даже в этом случае далеко не всегда мы становимся всецело активными, это зависит от обстоятельств, мы довольно часто, когда есть такая возможность, практикуем незаметную двойственность, только влияем слегка на память, впечатления, решения.  А если человек все же умирает раньше окончания своей обычной эволюции, ну, что поделаешь, тогда мы полностью занимаем его место еще до его  полного биологического угасания, так сказать. Я так сделал в этом теле, но только частично, у моего друга Алекса, в котором живу, внезапно случилось довольно крупное кровоизлияние в мозг и он ушел в клиническую смерть. Но я из дружбы к нему еще возможные остатки его мозговых функций сохранил, в некотором роде законсервировал, а затем запрограммировал в его мозгу длинную череду прекрасных снов... Мой друг Алекс в этих снах живет, словно он в другом измерении, пока мне не придется, увы, покинуть его тело. Это все, что я смог для него сделать, хорошего и в общем очень простого человека.

Седой мужчина останавливается перед молодой женщиной и с ласковой улыбкой поднимает руки к потолку.

Старик. Поэтому так уж приключилось, что у каждого из нас тоже есть своя человеческая жизнь, очень многие жизни, если правильнее выразиться, и есть на каждом этапе родители, братья, сестры, другие родственники, а благодаря общению с ними в нас довольно часто проникают невольно многие нормальные человеческие чувства – или приближенные к таковым. Когда тело человека, в котором мы живем, распадается окончательно, мы  переселяемся в другое, но свою предыдущую жизнь не забываем, она просто со временем тускнеет, как и воспоминания. Впрочем,  многие воспоминания  тускнеют или вовсе прячутся в любом человеке – и он даже не знает причину этому, а ведь на деле в нем просто действует очередная защитная функция. Ведь не без причин внешняя чепуха какая-нибудь, но рельефная, так сказать... вкус первой шоколадной конфеты, например, в памяти человека, так уж бывает, до его смерти остается, а вот важные вещи, резкие поступки, судьбоносные для него решения - уходят в тень или даже в ночь его памяти. Надеюсь, госпожа моя, что я  не нарушаю вульгату, не говорю сложно, непонятно, мне бы хотелось, чтобы для вас все мною сказанное было для тебя проще пареной репы

Молодая женщина уже съела свой бутерброд и выпила содержимое металлической фляжки: последние капли медленно падают на ее высунутый язык. Только после этого она сильно трясет головой.

Христина. Это все попросту невероятная история. Если бы со мной не произошло... то, что произошло, я бы никогда в подобное не поверила, сочла бы вами... тобою сказанное... ну, главой научно-фантастического романа, что ли, ведь в двадцать первом веке живем, а не в раннем средневековье, окруженные колдунами, феями и волшебниками.

Старик. Вполне тебя понимаю, я на твоем месте тоже бы так подумал. Но ты ведь помнишь знаменитейшие слова: „Есть многое на свете, друг Горацио, что не подвластно нашим мудрецам”. Так вот, происходящее здесь как раз из этой обоймы.

Христина. Конечно, помню, но только на шведском эта мысль Шекспира звучит несколько иначе... О, о, эта женщина во мне начинает внимательно прислушиваться к нашему разговору, я это чувствую, она пытается, наверное, понять что у нас здесь происходит. Что же еще... Я тоже, кстати, это бы хотела, понять смысл всего у нас здесь происходящего.

Старик. Пастернак не переводил, а переписывал Шекспира, это совсем другая школа... Обоих люблю читать... У нас бывают  споры на подобные темы – и я из тех, кто считает, что поэзия не переводится, в ней для этого культурных слоев, наложенных один на другой, слишком много, чтобы можно было ее хорошо перевести с одного языка на другой... Хорошо, все скажу тебе честно, как на духу, здесь как раз такой случай, что лукавить не имеет смысла, только хуже  станет вам обеим, а делать зло я не люблю, только в случае крайней необходимости. Как повторял один мой старый приятель, я в нем когда-то жил, он уже давно погиб на войне... Славомиром его звали... Да, так вот, он часто повторял, что лучше человека угостить вином, чем свинцом. Смешно, правда... М-м-м... 

Седой мужчина немного сгрустнул, после жестом руки словно отогнал воспоминание.

Старик. Слушай внимательно. Раз в три или в четыре поколения каждому из нас дается нечто вроде награды: возможность выбрать одного из близких нам людей на этой земле и дать ему еще один срок жизни. Так было решено, потому что мы, живя в ваших телах, во многом становимся вами, начинаем любить, ненавидеть, презирать... ну, в некотором роде, не так, как вы, конечно, но все же... Другими словами, многое человеческое не становится нам чуждым. При этом мы не умираем, как вы, но все же страдаем, когда особенно близкие нам люди умирают. Поэтому и была изобретена эта своеобразная компенсация.

Христина. И что, она вам помогает?

Старик. Частично. Разве тебе не приятно было бы иметь власть дать особенному для тебя человеку возможность прожить еще одну жизнь?

Христина. Не знаю, мне все еще кажется, что я не в реальности... Да, конечно было бы приятно, даже очень. Но продолжай... Нет, подожди. А как выбрать, если есть  у тебя несколько очень близких, очень любимых людей?

Старик. Вот тут ты попала в десятку... и вместе с тем – совершенно мимо цели, дело ведь в том, что мы запоминаем все то, что люди сначала плохо помнят, а после все то, что они вообще забывают, часто просто с возрастом: склероз, всякое такое. Ты разве хорошо помнишь, например, себя десятилетней – или как родители и другие родственники к тебе тогда относились, что они делали в твоем присутствии, что говорили за плохо закрытой дверью? А это столько тайн! Разве ты помнишь, как твои родные вели себя по отношению друг к другу, что они делали, когда ты еще не была в состоянии по возрасту многое понять? Кроме того, люди много чего скрывают не только от других людей, в том числе от близких, но и от себя самих, это тоже связано с истинктом самосохранения, толкающим все живое на этой земле хорошо к себе относиться. Но мы совершенно иначе устроены, мы спокойно видим все свои и чужие  недостатки, все совершенные вами и нами ошибки – и потому их постоянно исправляем, чего вы, люди, в силу всех этих причин не можете делать, поэтому не меняетесь в течение десятков тысяч лет, вернее, меняетесь, но только физически. Это в основном зависит от внешних условий вокруг вас, внешнее от внешнего, так сказать, прежде всего от принимаемой пищи... Но все это скучная материя. Эволюция видов, так вы это называете, не так ли?

Христина. Да, именно так. Но почему ты мне это говоришь? Я узнала еще в школе, что совершенства на земле не существует... Никто ведь не скрывает того, что мы только люди с присушими нам недостатками. Даже Иисус Христос  два раза разгонял бичом, сплетенным из веревок, торговцев из храма, столы опрокидывал, деньги менял рассыпал.

Старик. Я тебе это говорю, чтобы ты поняла, что нам, запоминающим все, бывает порой очень трудно выбрать человека из своей семьи или среди близких друзей,  еще живого или уже мертвого, такого, достойного, с нашей точки зрения, разумеется, получить еще одну жизнь.

Христина. Мертвого? Вы можете воскрешать?

Старик. Нет, конечно, хотя именно так этот процесс люди называют, просто энергия не исчезает, она только рассыпается, как конфеты из дырявого кулька. А мы умеем разные виды энергии собирать. Только гораздо быстрее и легче ее, еще собранную природой в одном месте, обработать, чем ее собирать, нужную, в разных местах по крупинке и затем видоизменять:  именно поэтому я пришел сюда до остановки твоего сердца. Понимаешь?

Христина. Иисус Христос тоже так делал? Собирал энергию? 

Старик. Я уже сказал тебе, что мы не вмешиваемся по возможности в жизнь людей,  тем более в духовную, мы ее только изучаем, как и все остальное... Глупо с Богом или с богами спорить, мы так считаем. Можно во все божественное верить или не верить, но неверие в существование божественного, это тоже вера, подобное знает или должен знать каждый образованный человек. Ничего не поделаешь, самозащита на всех уровнях, а также любовь к своим близким заставляет вас всех, людей, ходить постоянно по кругу... Но я о другом тебе говорил. Так вот, изо всех людей, мне знакомых в течение трех последних поколений, я выбрал госпожу Астор Бирн, ныне собирающуюся в тебе. Понимаешь?

Молодая женщина пугается сильно и вновь оглядывает свое тело.

Христина. Она займет все место во мне? Навсегда?

Старик. Не знаю, я еще не решил.

Христина. Забыла спросить: почему ты выбрал именно меня?

Старик. Молодая. Красивая.Образованная. Очень богатая. И стопроцентно умирающая.

Христина. Понятно. А зовут тебя как?

Старик. Неужели ты не догадалась? Мы с Астор родственники.  Астор Бирн моя старшая сестра. Я Алекс Бирн, ее младший брат. Я долго думал, кого мне выбрать для преподнесения очередного подарка, но никого не смог - и это не первый раз со мной происходит, да и с другими моими коллегами подобное не так уж редко приключается. А причина проста: хороших людей почти нет на этой земле, есть только обычные, то есть светло-темные, что ли. Я был в нерешительности, пока не решил и на этот раз, такое тоже со мной уже бывало, искать не добрых людей, их вновь в течение трех поколений вокруг меня не оказалось ни одного, а близкого и вместе с тем интересного, и мой выбор пал на Астор. У меня к ней есть вопросы. Это имя, „Астор”, на ирландском означает, между прочим, „любимая”, так что весомое имя. Ах, любовь, чудесный хаос... Но...

Молодая женщина жадно спрашивает.

Христина. Но что?

Старик. Но я не уверен, так ли Астор интересна, чтобы ей дать еще одну жизнь. Поэтому я со своей сестрой пообщаюсь, а ты будешь хорошей свидетельницей, изнутри, так сказать, а после я приму решение... Знаешь, милая, я вообще устал от вашего мира.

Христина. Как это? У вас есть выбор?

Старик. Конечно. Могу вернуться к себе домой на заслуженный отдых, как говорят, а после  мне дадут другое задание в другом месте. Но могу еще остаться здесь и поработать несколько веков. Не знаю еще...

Христина. А я, что со мною будет?

Седой мужчина усмехнулся как-то обреченно и сгорбился слегка.

Старик. Вы неисправимы. Вот видишь, тебе уже мало, что я тебе жизнь спас, что ты теперь не только жива, но и здорова, ты уже, как говорят французы, хочешь le beurre et l'argent du beurre. Ты будешь жить в своем теле, все видеть, слышать, чувствовать, но пока только присутствовать, а после я позволю тебе быть обвинителем, посмотрим, как ты будешь закапывать на моем суде мою сестру, думаю, мне это будет интересно. Да,  это хорошая идея.

Молодая женщина становится грустной, голова ее поникает, но она почти сразу и к тому же резко взбадривается, голова ее вскидывается.

Христина. Действительно, ты прав, мы, люди, существа ненасытные. Я несколько минут назад умирала от опухоли в мозгу, а ведь еще молода... Ты себе представляешь, что я почувствовала, когда диагноз не дал мне даже шанса одного на спасение? Конечно, представляешь... Это были ужасные месяцы, даже слово „ужасные” не подходит, но другого, сильнее,  не существует, я его не знаю, во всяком случае. Я хотела не раз покончить с собой, а не ждать своей мучительной агонии, медленного угасания, но не могла наложить на себя руки,  не могла добровольно отказать себе в своем праве думать, двигаться и дышать дальше, еще и еще. Ах, с легкостью думать и дышать, есть и пить, какими прекрасными мне казались эти действия. А теперь эти чудеса великие для меня вновь становятся чем-то обычным, незаметным даже. Конечно, это тоже в твоих глазах доказательство эгоизма людей, их ненасытности во всем: получил, сожрал, забыл и пошел дальше. Я угадала? А ведь я вновь здорова и даже могу жить еще целых сто лет... так или иначе... К тому же у меня теперь даже появился шанс все свое вернуть, если вердикт будет не в пользу твоей сестры. Я правильно тебя поняла? Поэтому я должна себя чувствовать не довольной, а счастливой... И я заставлю себя такой стать! А там видно будет.

Старик. Правильно. Вот такой ты мне нравишься, такими я люблю людей, оптимистами. Всегда может быть хуже. Не теряй надежды... А, чувствую, Астор уже сложилась полностью и теперь просыпается окончательно... Слушай все, что будет происходить, милая, смотри на все, думай и ощущай внимательно, подмечай все мелочи, болтай с моей сестрой побольше, думай, анализируй, готовь свои речи, реплики, напряги весь свой интеллект. Скоро я позову тебя... Сестра, ты здесь?

Молодая женщина застывает на несколько мгновений, затем встает, прохаживается задумчиво по спальне от кровати до телевизора, возвращается и смотрит сверху вниз на сидящего на стуле седого мужчину. Она внешне не изменилась, но сквозь растерянность видна ранее не существовавшая резкость движений, а также появляется в посадке головы некая надменность.

Уже не Христина, а Астор. Что здесь происходит? Где я? Сестра? Чушь какая-то! Кто вы? Моя попытка сорвалась, что ли? Я ваша сестра, вы сказали?

Старик. Ты не слышала последнюю часть разговора в этой спальне?

Астор. Не все, а то, что слышала... сочла сном... Нет, не слышала, говорю я вам, так, обрывки...

Старик. Ложью, сестра, балуешься, чтобы выиграть время и понять в чем дело. Я точно почувствовал, когда у тебя образовался слух, а до этого заработал собранный разум. Меня не проведешь. Ну же...

Астор. Алекс?  Ты? Похож, действительно, хотя уже старик. Но все это сказки. Инопланетянин нашелся! Ерунда все это! Скажите правду, это опыт какой-то? Конечно! Нет, не опыт это, нет.. Как я раньше не догадалась. Я просто сплю и вижу сон, а во сне может произойти все, что угодно.

Старик. Отлично. Представь себе, что все это сон. Договорились?

Астор. Да. Мне это подходит, в этом есть рациональное зерно, во всяком случае. Как и то, что я нахожусь в чужом теле.

Старик. Значит, я могу быть в твоем сне  твоим братом Алексом – и уже глубоким стариком?

Астор. Конечно. Но это вам еще нужно доказать, не притворяетесь ли вы в моем сне моим братом, это ведь тоже возможно. Сон может быть сложным спектаклем. Хорошо, раз вы все помните,  скажите именно то,  слово в слово, что наша мать сказала, когда Алекс появился на свет?

Старик. Арин сказала: „Ты посмотри на него, он родился самым большим изо всех наших детей, ты не находишь, милый?” Именно это мать сказала нашему отцу, присутствующему при родах в нашем доме. И  наша мать добавила: „Хорошо, что он родился последним, путь уже проторен, а то ведь с таким толстым задом, как у него, будь он первым, было бы мне не сладко”. Об этом мать не раз мне рассказывала – и ты тоже этому рассказу смеялась позже не раз, ты ведь гораздо  старше меня, не так ли?

Молодая женщина смеется, но как-то неуверенно, а после демонстративно щипает себе руку.

Астор. Все это еще не доказательство, что вы в моем сне мой брат Алекс, а не подосланный агент моего или чужого подсознания.

Старик. Опять притворяешься, выигрываешь время. Ладно, зайдем с другой стороны. Именно это наша мать сказала, разве нет?

Астор. Да. Но если представить, что наши сны каким-то боком непонятная нам часть действительности, то я могу легко себе представить, что мой отец или другой член семьи запомнил эти слова, кому-то рассказал за стаканом виски, а теперь вы меня во сне  разыгриваете.

Старик. Ты, сестра, осталась врачом до мозга костей.

Астор. Если вы действительно были моим братом, то знали об этом, как и о том, что мой скептицизм несокрушим. К тому же я никогда не была добропорядочной ирландской или французской католичкой, ни русской православной женщиной, так что в чудеса не верю.

Седой мужчина качает головой.

Старик. Слабая у тебя система защиты. Признайся лучше, что ты вконец растеряна. Посмотри вокруг себя. Видишь этот экран, под ним клавиатуру? Этот аппарат называется компьютером, ты никогда о нем не слышала, потому что умерла раньше его создания. А рядом с ним лежит другой экран поменьше, видишь его? Это андроид-планшет. А теперь обернись ко всей этой медицинской аппаратуре и посмотри на нее внимательно. Это машина рядом с кроватью, да, эта, она для лучевой терапии, на ней есть дата... Радиотерапия с модулированной интенсивностью представляет собой, заявляет кампания, ее производящая, метод высокоточной лучевой терапии с использованием компьютеризованных  линейных ускорителей.

Астор. Черт возьми! Эта дата... Лучевая терапия... ком-что, да, ком-пиутер... Все это невозможно... Хотя, хотя... 

Старик. Ты знаешь природу сна, как всякий образованный человек, тем более врач, знаешь, что сон есть проекция нашего подсознания, занимающего место сознания, пока оно отдыхает. Поэтому ты также должна знать, что во сне не может возникнуть нечто, еще не существующее: Юлию Цезарю не мог присниться гоночный автомобиль или истребитель-бомбардировщик – точно так же, как тебе не может присниться этот аппарат, этот адроид-планшет или  персональный компьютер. Ну же...

Астор. Черт возьми, вы правы... Ты прав, Алекс, прав. Значит, я не сплю и не вижу сон? Неужели я действительно возродилась к жизни в теле этой женщины?

Старик. Да, конечно. Ты разве Христину не чувствуешь?

Астор. Забыла о ней. Для чего мне было о ней думать, если все должно было исчезнуть в миг моего пробуждения. Но теперь... Да, она здесь, во мне... вернее, это я в ней... Я совсем запуталась... Но я подумала...  Ты ведь не можешь быть моим братом, не можешь быть Алексом... Никак! Это невозможно, потому что он был обычным человеком... И он уже давно умер, не мог не умереть, если судить по этой дате. Ничего не понимаю...

Седой мужчина встает со стула, целует безвольную руку молодой женщины.

Старик. Я что, должен тебе напомнить, что ты умерла гораздо раньше, чем он? У тебя пока что каша в голове, вот что происходит... Тебе нужно время, чтобы придти в себя и все как следует обдумать. Если Христина окажет тебе помощь, а она в этом в высшей степени заинтересована, вы обе можете спокойно наслаждаться жизнью одной из самых богатых женщин Швеции, а я к вам  приду через несколько дней или недель, не знаю еще, это зависит от моей работы, от желания тоже. Вернусь, поговорим, а после я решу вашу судьбу, Христины и твою. К тому же через несколько минут шведским врачам предстоит встреча с чудом, то есть с тобой, в сущности, м-да, с вами обеими: вы же, Христина, выздоровели там, где никак не могли этого сделать. До скорого свидания.

Седой мужчина подходит к двери, оборачивается, кивает почтительно головой и уходит со сцены. На сцене наступает тишина, затем молодая женщина встает с кровати, подходит к компютеру, включает его, начинает смотреть на экран, нажимать на клавиши, двигать мышкой.

Астор. Все точно... С ума можно сойти. Да, Христина, ты права, конечно, вот интернет... и все остальное. Сюда нужно нажать, да, чтобы поискать хороший фильм? Получается, что я ушла из жизни в двадцатом веке, семьдесят шесть лет тому назад, а я  ведь тогда уже была совсем не молодой женщиной, к тому же много пережившей, хотя могла прожить еще, вероятно, лет еще двадцать, наверное... Но у меня не было тогда иного выхода, как... А теперь я вернулась к жизни в твоем теле, на короткое время, наверное, потому что не была хорошим человеком, а это ведь дар, конечно, быть возвращенной к жизни столько лет после смерти... А, это еще не окончательное решение, если ты мне верно говоришь о намерениях Алекса? Была ли я интересной? Это с какой колокольни на мою жизнь посмотреть... Господи, ведь получается, что Алексу сегодня... Столько всего изменилось... Компьютер! Сел перед экраном и выбрал себе концерт по вкусу, фильм, пьесу, больше, можно получить не отходя от кассы, как в мое время говорили, ответы на миллионы вопросов. Невероятно! А Алекс... посмотришь на него, семидесяти не дашь, а если проследить за его движениями, гибкостью, так шестидесят можно дать, даром что весь седой... А мне в этом, извини, в твоем теле... двадцать шесть, говоришь, и зовут меня Христиной Старе, я шведка... и я уже не умираю, нет, а внезапно выздоровела, хотя болезнь была смертельной. Так ведь все у нас с тобой сегодня получается? Я правильно все понимаю и запоминаю? Но... Но все это бред сивой кобылы! Но все равно, дай мне побольше знаний о себе, пока сюда не войдут... Ты права, а то ведь действительно закатают нас с тобой в психушку. Как пить дать закатают, а выйти оттуда гораздо труднее, чем войти, в особенности в том случае, если есть у тебя влиятельные наследники, рвущиеся в опекуны, ты уж мне поверь, я долго была врачом в Париже, после главным врачом в одной больнице в Москве, затем вновь врачом в Париже – и такого навидалась, просто не поверишь... Ты права, нужно быть осторожной, даже очень осторожной. Я тоже так думаю, больше, в этом уверена стопроцентно, потому что нельзя никому верить - и в это тоже, прошу тебя, верь мне, я столько мерзости от людей в своей жизни повидала...

На стуле сиделка начинает шевелиться, и Астор-Христина в два прыжка достигает кровати, ложится, натягивает одеяло до горла, приобретает неподвижность и закрывает глаза. Сиделка с легким удивлением смотрит по сторонам, потирает глаза, равнодушно бросает взгляд на экраны разной аппаратуры, ахает, а после начинает кричать пронзительно, будто видит призрак отца Гамлета.

Медицинская сестра. Этого не может быть! Не может! Просто не может!

Затем сиделка ошарашенно смотрит на умирающую только что молодую женщину, хватает небольшую коробку, лежащую на столике одного из медицинских аппаратов, и истерически нажимает несколько раз на красную кнопку, а после наклоняется к лицу пациентки и громко, немного визгливо и очень недоверчиво спрашивает.

Медицинская сестра. Фрекен, фрекен, вы меня слышите?

В спальню почти сразу заходят два врача, останавливаются, как вкопанные: бывшая умираюшая делает вид, что только что проснулась, открывает глаза и резко садится на кровати.

Астор. Что здесь происходит? Да, вспомнила, я была в больнице. Почему я тут, почему вы здесь? Почему вы на меня так смотрите?

Молодой врач смотрит на показания приборов, после на молодую женщину и изумленно, дрожа при этом, протягивает к ней руку.  

Молодой врач. Тысяча чертей! Вы не можете быть  Христиной Старе! Это невозможно!

Пожилой врач, старший, седоватый, он гораздо более спокойный, более собранный, чем коллега, берет молодого врача за плечи, сжимает  их, поворачивает его к себе, смотрит на пациентку вежливо-виновато, но вместе с тем проверяющим взглядом а после на коллегу многозначительно, кивает ему и ведет его к краю сцены. Он говорит медленно, чеканит каждое слово.

Старший врач. Матс, опомнись, это Христина Старе, это наша пациенка, ты не мог ее забыть. Опомнись. Постарайся успокоиться. Да, знаю, наша пациенка должна была уже умереть. Все знаю. Да, знаю, конечно, что мы с тобой в клинике ее вели с самого начала, поэтому все понимаем, вернее, ничего не понимаем. Но все равно приди в себя, ты ведь также  знаешь, что бывают в нашей практике необъяснимые случаи? Ведь знаешь!?  Так что успокойся, говорю я тебе, ведь врач, как и солдат, обязан быть готовым ко всему на свете. Главное, пойми, самое главное, что у нас с тобой есть все доказательства, что мы не совершили  за все месяцы нашей работы с этой пациенткой малейшей ошибки, поэтому ни одна комиссия нас не осудит. Понимаешь, никто нам ничего дурного не скажет, потому что мы были все время правы. Матс, приди в себя, ведь мы все делали правильно. У нас есть все доказательства. Боже ты мой, я не знал, что ты такой впечатлительный!

Молодой врач слушает и трясет головой, у него вид, словно с небес спустился ангел, он даже поднимает голову, а после трясет ею и хватает своего коллегу за руки.

Молодой врач. Бьерн, чудес не бывает! То, о чем вы говорите, касается быстрого восстановления функций организма, когда иммуная система проявляет незапрограммированную сверхактивность. Да, это может произойти, Да, это происходит, но не в подобных случаях. Никогда! К тому же нужно время даже для спонтанной ремиссии... А я проверял все данные час назад, даже меньше, вы вздремнули, и летальный исход в самое ближайшее время не вызывал малейших сомнений, вы это знаете  лучше меня, даже малейшего сомнения быть не могло, говорю я вам... А теперь посмотрите на данные: нет опухоли, видите, ее совсем нет, она словно испарилась. Но есть больше,  есть вещи куда поразительнее: нет метастаз, даже следа нет. Но не только это попросту невероятно? Посмотрите,  у нее вообще ничего нет ниже или выше норм. А таких людей не существует! Бьерн, вы меня знаете уже давно, я человек не впечатлительный, но вы посмотрите, ведь теперь любой человек, даже если он в норме по всем параметрам, не здоровее этой еще полчаса назад наверняка умирающей пациенки. Посмотрите на экраны, на ленту, на все результаты: пациентка теперь здоровее здорового человека... Произошло полное обновление... Да вы посмотрите на нее саму, на ее лицо, тело, движения! Нет на этом свете человеческого организма, способного  такое сделать за тридцать минут, попросту нет и быть не может, неужели вы этого не понимаете?

Старший врач слушает своего коллегу, наклонив голову и плечи, его взгляд пробегает по залу в поисках решения, видно, что он хочет прервать молодого врача, но заставляет себя ждать, пока тот сам не замолчит, и когда это происходит,  он выпрямляется и очень спокойно говорит.

Пожилой врач. Матс, забудь о том, что ты только что сказал, забудь полностью до последнего слова, последней буквы. Мы врачи и имеем дело только с реальностью. Это – произошло, это – факт, а интерпретация не входит в наши обязанности. Многие регуляторные системы еще плохо изучены, об это нужно говорить, именно это необходимо утверждать. Не дай Бог нам начать говорить о чуде, потому что таким образом можно добиться только одного: карьеру свою испортить, к тому же окончательно. 

Старший врач оглядывается по сторонам, убеждается, что их никто не может подслушать.

Пожилой врач. Слушай меня внимательно. Ты ведь знаешь, кто такая Христина Старе, что она собой представляет. Поэтому о сейчас произошедшем завтра же начнут писать и показывать повсюду, фейсбуки и прочее еще новее будут полны, слухи поползут во все стороны, а нас захотят  интервьювировать все подряд, журналисты на нас набросятся из газет, радио и телевидения. Больше, гораздо больше – и опаснее, нас начнут подозревать во всех смертных грехах, станут предполагать, что нас подкупили, да, да, что все это заранее организованный фарс, чтобы на бирже акции предприятий нашей пациентки то ли упали, то ли подскочили... Так вот, не поддавайся любому соблазну, говорю я тебе, думай только о том, что за нами будет внимательно следить наше начальство вплоть до министерских кабинетов. Об этом нам с тобой нужно думать уже сейчас, сию минуту, только об этом. Матс, ты знаешь, я тертый калач, знаешь, что я также старый друг твоего отца, не только твой начальник, и что я желаю тебе только добра, доказал это не раз. Так вот, повторяю, не поддавайся соблазну, желанию прославиться на один день - или взять деньги, еще что-нибудь. И не говори ничего из всего того, что ты думаешь, предполагаешь. Подумай, ведь наступит завтра, а после – послезавтра: и только тогда нашу работу и наше поведение будут судить, но не журналисты, они о тебе уже забудут. Будет это делать наше начальство, комиссия, даже комиссии -  и важным для нас  будут только данные приборов и всех анализов в течение последних месяцев. Пойми, только наши неопровержимые доказательства нас спасут – и ничего больше. А еще наша скромность. Она даже станет постепенно важнее всего остального. Начальство все сделает, чтобы о случившемся сегодня как можно быстрее забыли, потому что нет ничего настоящего, кроме науки, на ней все бюджеты стоят и держатся, а все остальное всегда официально принимается как шарлатанство. Ты понял, ты хорошо все понял?

Молодой врач вздрогнул, огляделся по сторонам, посмотрел пристально на уже бывшую больную – и резко отвернулся.

Молодой врач. Вы правы, Бьерн, я поддался первому порыву. Да, мы обязаны быть только врачами, только ими. Я сделаю так, как вы мне посоветовали, я не собираюсь жертвовать карьерой ради любого нестандартного случая... Но вы посмотрите, как фрике Старе на нас смотрит, она как будто нас слышит, больше,  она будто читает наши мысли, видите ее саркастическую улыбку? Да, да, это не наше дело, вы правы.

Оба врача прошлись вдоль края сцены и приблизились к кровати и к молодой женщине. Пожилой врач, Бьерн, говорит мягким голосом.

Старший врач. Фрике Христина, мы вас поздравляем от всей души. Такие случаи происходят редко, конечно, даже очень редко, но наша имунная система порой способна на невероятные подвиги. Наука в сущности еще очень мало знает о нашей психике, о нервной и об имунной системе. Поздравляем вас еще раз, поздравляем. Вы теперь вне опасности.

Молодая женщина спрашивает со всей возможной наивностью, она даже проводит своими ладонями по своему лицу, после спускает их кокетливо вдоль ребер и кладет на бедра.

Астор. Так я, господа врачи, уже не умираю?

Пожилой врач. Гораздо больше, фрике Христина, в это трудно поверить, вы ведь знаете... диагноз был неутешетельным, но вы выздоровели. Полностью. Так показывают все приборы, а на них четко видны результаты всех анализов. После датчики на вашем теле... все эти присоски, а также все приборы внезапно вышли из строя, почему, нужно будет еще выяснить, а через некоторое время они вновь все пришли в рабочее состояние, вы ведь не сняли  датчики, раз они у вас еше на теле. А вся аппаратура... Каждый пройдет тщательную проверку, но они все вновь нормально работают... Поэтому в какой мере мы с коллегой способствовали еще в клинике или здесь вашему выздоровлению, в какой ваш организм сам переборол недуг, неизвестно - и вряд ли это можно будет выяснить, как мне кажется. Важнее всего, что опухоли у вас больше нет, как и метастаз. Вы спасены! Больше! Вы – здоровы, слышите меня, здоровы!

Молодая женщина смотрит на пожилого врача с открытой издевкой, ее кривая улыбка и нехороший взгляд видны ясно, затем она наклоняет агрессивно голову в сторону этого лгуна так резко, что он отпрянул, но ее губы внезапно расплываются в лучезарной улыбке, а из ее уст неожиданно для врачей начинает течь чистый мед.

Астор. Не знаю, право, как вас благодарить, доктор, вас тоже, доктор, мы здесь так далеки от пьесы Мольера, правда? Вы меня спасли, именно об этом я буду всем говорить. Еще раз спасибо от всего сердца и от всей души, я непременно напишу благодарственное письмо директору клиники, где вы работаете, а также своим знакомым в министерстве здравоохранения, в других министерствах тоже. Вы совершили подвиг, не сомневаюсь в этом. Вы мои герои.

Молодой врач в полной растерянности машет руками, протестует; всем очевидно, что он не понимает совершенно причин, заставивших Христину Старе говорить подобное, она ведь не может не понимать, что они ждали ее смерти, что были в ней полностью уверены.

Молодой врач. Что вы, мы не могли, фреке Христина...

Но пожилой врач жестом приказывает ему замолчать и, скромно улыбнувшись, молча кланяется торжествующей молодой женщине.

Большой занавес опускается.

                                                              ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Большой занавес поднимается. 

Сцена-спальня уже без медицинской аппаратуры, только сцена разделена на две части – и одна закрыта от зрителей темной перегородкой. Включается свет, открывается дверь и входит молодая женщина, она же Астор-Христина, оборачивается, принимает из чьих-то рук сумки, бросает „вы свободны, сама справлюсь”, закрывает дверь.

Молодая женщина прекрасно одета и причесана, ее искусный макияж делает ее гораздо красивее, чем она была в первом действии. Ее походка, жесты плавны, быстры, вся она дышит радостью жить. Она бросает сумки на кровать и начинает вытаскивать из них разные вещи. 

Астор. Конечно, Христина, это портрет святого Патрика, нашего главного святого, в моей Ирландии он везде, его на нашем Зеленом или Изумрудном острове, как мы его, ирландцы, часто называем, буквально везде почитают, его памятник возвышается на холме Тара. А это трилистник, ну да, просто клевер, у нас в Ирландии его называют заячьей капустой: он стал с легкой руки  святого Патрика символом Святой Троицы. А вот на этой лакированной доске кельтский крест, видишь, он охвачен кругом, это солярный символ. А это изображение кельтской арфы, он часть нашего герба. Мы  одна из редких стран на земле, запихавших в свой герб музыкальный инструмент, ну, не идиоты разве, нашли о чем думать! А это изображение лепрекона, богатого гнома из сказок... А что в этой бутылке? „Гиннес”, разумеется, наше доброе ирландское пиво. Ладно, после тебе все поподробнее расскажу, если будет у меня на это время, разумеется... Алекс куда-то запропастился... Три недели как пропал, не перестаю о нем думать... Мне казалось, у меня непутевый младший брат, ну, не Иванушка-дурачок, нет, конечно, но единственный в общем-то малоинтеллектуальный  член семьи, ведь философией, поэзией, музыкой и живописью, представляешь, никогда не увлекался, только науками разными, иногда странными, переходил от геологии к археологии, представляешь, от химии к физике. А оказалось... Ну, это ты сама знаешь. Теперь буду развешивать по стенам покупки и пить пиво, а если меня спросят откуда у меня такая внезапная страсть к нищей, несчастной Ирландии, отвечу, что  история этого острова такая печальная и вместе с тем такая прекрасная, что она меня заворожила. А после добавлю, что мы, шведы, жили в течение веков куда спокойнее ирландцев, не правда ли, ну, повоевали тут и там, но в общем нам повезло не иметь соседями ненасытных и жестоких англичан.

Астор развешивает ирландские символы, отходит от стены, чтобы полюбоваться ими – и в этот момент открывается дверь и входит в спальню седой мужчина, Алекс Бирн.

Старик. Что я вижу, сестренка? Знал бы, принес кладдахское кольцо и впридаток брошь из Тары.

Молодая женщина смеется неестественно, она явно не восторге от визитера.

Астор. А келлскую книгу? Шучу. Но если серьезно, историческая родина есть историческая родина, так уже меня воспитали, тебя тоже, кстати, так что не хочу ее забывать, раз ты меня, пусть на время, вернул к жизни.

Старик. Видишь ли, Христина, ты не можешь у моей сестры многое узнать против ее воли, как и она о тебе, для этого человеку, ты это уже поняла, уверен, достаточно умом выстроить в себе стены. А если в течение трех недель вокруг вас никто ничего не узнал, даже на совете директоров твоей главной компании, то это только потому, что ты давала Астор всю необходимую информацию, чтобы она играла твою роль – и ты правильно делала, не стоит вам обеим иметь дело с психиатрами, на это я всегда рассчитываю в подобных случаях. Я тоже эти ментальные стены пробить не могу, ведь чаще всего, доложу я вам, они строятся подсознанием, так что человек даже не догадывается о своем сопротивлении чужому влиянию в себе... А чужому подсознанию ведь не прикажешь, он ведь сам себя не понимает.

Астор. Это приятно слышать,  ведь быть открытой книгой для чужого ума, в этом не может быть ничего приятного – и я вежливо выражаюсь. Христина говорит, что в этом вопросе полностью со мной согласна. Вот почему, оказывается, мы живем вместе, друг в друге, и вместе с тем раздельно.

Старик. Вот и прекрасно, потому что я охотно, как и все мои коллеги, принимаю такое положение вещей, у нас без того власти и возможностей на этой планете слишком много, а неэтичность,  жонглируя вашими понятиями, для нас отвратительней всего. Поэтому я спрашиваю: почему ты наши ирландские символы вешаешь на стены, а не портреты Маркса, Ленина и Сталина? Ведь именно этим людям, сотворив из них кумиров, ты поклонялась, если память мне не изменяет, а не мифам Ирландии, нашей исторической родины. Ты же француженка... ко всему прочему. Где ты родилась? Где ты жила, где училась,  где вышла замуж? Во Франции. Откуда же сегодня взялась эта внезапная и всепоглощающая любовь к Ирландии? Потому что она родина твоих предков?

Молодая женщина насупилась, она явно не знала ответа или не хотела отвечать. Подняла руки резко, опустила, правой кистью повертела..

Астор. Я о своем прошлом не говорила Христине, так, обрывки. Я была поражена, когда узнала, что после моей смерти марксизм потерпел поражение до такой степени, что перестал в Европе существовать, а после стал погибать везде в мире, а это ведь явление, согласись, не меньшего масштаба, чем когда-о гибель Карфагена. Я никак не могла ожидать подобного, никто не мог, как я выяснила. Кроме того, ты же хорошо знаешь, что я еще в Москве стала антисоветской. А сердце у меня всегда было не французское,  а ирландское – как и у наших родителей, хотя они родились не во Франции, а в дореволюционной России.

Седой мужчина с открытым сарказмом рассмеялся, прошел через спальню, сел на кровать и поманил к себе молодую женщину, но смотрел он на нее совсем не как на сестру, а как на чужого человека.

Старик. Христина, я тебе расскажу часть истории нашей семьи, если Астор мне позволит это сделать... Я бы не хотел приказывать, закрывать чужой рот, лишать человека голоса, тем более, ну да, ну да, если этот человек – моя родная и к тому же старшая сестра.

Молодая женщина посмотрела на седого мужчину сердито.

Астор. Я буду молчать, дорогой брат, не высказывающий к своей старшей сестре малейшего уважения. У меня нет, как я понимаю, большого выбора.

Старик. Ты совершенно права, сестренка. Так вот, Христина, ты должна прежде всего понять, чтобы узнать нашу семью, Бирнов, всю степень ненависти,  сегодня уже в прошлом, разумеется, ирландцев к англичанам. Я уверяю тебя, что шведы никогда такого сильного чувства не знали, не испытывали к своим соседям, к любым народам вообще. Если его, это чувство повернуть в обратную сторону, то можно сказать, что ирландцы горели страстью к своим английским соседям в течение многих веков. Больших католиков, чем ирландцы, еще недавно невозможно было себе представить, но не религиозные причины были тому причиной, а тот факт, что в Англии победила Реформа. Если бы в Лондоне победили католики, ирландцы бы немедленно стали протестантами... или православными. Ненависть к англичанам для многих ирландцев была с давней поры  буквально смыслом жизни. Ну, ты слышала, наверное об  Шинн Фейн, это сегодня она тихая, спокойная организация, а еще в начале ХХ века в ее вооруженных отрядах, в ИРА,  были в основательном числе очень буйные люди, просто фанатики, если называть вещи своими именами. А дело ведь в том, что эта безумная ненависть ирландцев к англичанам уходит в глубину веков и не без, причин, уверяю тебя... Ведь англичане устроили в Ирландии почти геноцид. Я тебе дам сногшибательный пример. В 1348 году в Ирландию пришла чума, черная смерть, как ее называли. Так вот, наши предки ей радовались,  ирландцы единственный такой народ на земле, буквально самоубийственный... И знаешь почему? Потому что большие города нашего Изумрудного острова были заселены преимущественной англичанами, этими оккупантами, колонизаторами, называй их как хочешь, а чума, как известно, убивала людей прежде всего в городах, эпидемии любят скученность, это известно, и поэтому они там, англичане в Ирландии, тогда почти все вымерли, а рядом с ними умирающие ирландцы открыто торжествовали. Почему я тебе это говорю? Потому что наши с сестрой предки, те, о которых мы знаем, уже в ХІХ веке входили в Ирландское революционное братство,  были фениями, они так себя называли, и убивали они англичан везде, не только в своей стране, а  также в США, в Канаде, в Австралии. Наши бабушка и дедушка еще юными участвовали в Ирландии в восстаниях и нападениях на англичан, это было в самом конце девятнадцатого века. Эти террористы, как теперь говорят, оба получили хорошее воспитание и высшее образование, потому что были из зажиточных семейств, принадлежащих мощным кланам. Но это им не мешало убивать англичан в большом числе – и они стали со временем столь известными, что в конце концов за их головы была назначена награда, и они эмигрировали в Российскую империю, где иностранцев любили. Вернее сказать, в России в те времена ценили полезность этих людей, ведь они продолжали кричать за столом дравницы типа „Ирландия -  сначала, Ирландия – в конце”.

Седой мужчина весело рассмеялся.

Старик. Вот, Христина, теперь ты поняла откуда взялся у нас русский язык, не так ли? Наши родители,  Арин Бакли и Лиам Бирн, „бирн” на ирландском переводится „ворон”, родились уже в Российской империи и познакомились еще детьми в нашей церкви в Санкт-Петербурге. В России  наш дед, Аерн Бирн, так успокоился, что стал инженером в министерстве путей сообщения,  если точнее, в департаменте железных дорог, он даже входил в техническо-инспекторский комитет. А его сын и наш отец Лиам Бирн закончил в Петербурге Технологический институт, а наша мать, Арин Бакли, в замужестве Бирн, Художественное училище и стала затем преподавать изящные искусства - и сама была, так говорят, неплохой художницей, так что жили они все очень хорошо. Я правильно все говорю?

Молодая женщина слушала сначала напряженно, а после явно стала успокаиваться.

Астор. Христина спрашивает, родились ли мы тоже в России?

Старик. Расскажи ей.

Астор. Нет, не стану рассказывать. У нас с ней и без того впечатление, что даже с нашей хорошей тактикой сходим с ума, каждая со своей стороны, поэтому для двух человек единственный способ умственно уцелеть в одном теле, это держаться друг от друга на расстоянии, если так можно выразиться, разумеется. Мы говорим друг другу только то, без чего не уцелеть. Так что раз начал, так дальше рассказывай.

Старик. Хорошо. Старые Бирны, наши бабушка и дедушка, так и не вернулись на родину, умерли в России. А Астор родилась в Санкт-Петербурге в самом начале прошлого века,  в 1907 году. Лиам был на год моложе. Так что действительно для нынешних людей все это дела минувших дней, преданья старины глубокой. Лиам и Арин ездили в детстве почти каждый год на каникулы в Ирландию в Дублин к родственникам, а затем в свою очередь отправляли по тому же пути из России, а после из Франции своих детей, сначала Астор, а после меня, Алекса. К тому же  дома, в Петербурге и позже в Париже, мы говорили в семье только на ирландском, но не стать в России русскими наши родители все же не смогли. Думаю, они этого и не хотели, потому что еще наши дедушка и бабушка полюбили довольно быстро русскую культуру и русских людей, хотя до конца жизни говорили с сильным ирландским произношением, и они привили эту любовь к великой культуре своим детям.

Седой мужчина поднял руку в профессорском жесте.

Старик. Видишь ли, Христина, большие культуры, а они неизбежно имперские, очень заразны, в хорошем смысле, разумеется, потому что у них  много самых разнообразных корней, идущих от многих культур многих покоренных народов, и облепляющих с детства человека со всех сторон: от такой многокорневой культуры не уйдешь: русской, французской, британской. Ах, происхождение, кровь, раса, какая все это полная чушь, неужели вам трудно понять, что человек неизменно тот, кем он себя чувствует, ничего больше, но и не меньше? Ладно и тут. Когда произошла в России революция, первая, затем вторая, а после началась Гражданская война, Лиам  предложил на семейном совете, уже наступали голод, холод и неподсудные расстрелы, уехать не в Ирландию, мало ли что там может приключиться, а во Францию или в Италию, уже победившие в Первой мировой войне, и там переждать трудные времена. 

Именно тогда он с изумлением узнал от своей жены Арин, что она тайно от него стала членом русской Партии социалистов-революционеров, эсеркой. Ты слышала, Христина, о таких людях? Нет, конечно. Пусть Астор тебе расскажет подробно. Они были социалистами, революционерами, да, но антимарксистами. Больше, наша мать Арин была к тому времени уже в Боевой организации эсэров и постоянно  совершенствовалась, но не в совершении террористических актов, а в эксах, в грабежах то есть – для пополнения партийной кассы. Вот какая у нас была мать.

Молодая женщина встрепенулась, замахала руками, замотала головой.

Астор. Это все неправда, грязная ложь. Христина, не слушай его. Наша мать была эсеркой, это так, но не террористкой, тем более не бандиткой, она бы не скрыла подобного от меня, своей дочери... И не только потому, что я ее дочь: она меня не только любила, но также полностью доверяла.

Старик. Неужели? Арин предложила мужу своему и нашему отцу Лиаму выехать с тобой во Францию в Лион, дала ему адрес хороших друзей своих и довольно крупную сумму в фунтах стерлингах и в швейцарских франках. Откуда, как тебе кажется, у нее были такие деньги? Не знаешь? Так я тебе скажу: часть похищенных денег наша мать Арин припрятывала для себя... ничего особенного, так все  боевики-революционеры делали, они себя и свои семьи не забывали. Любопытно, что во всем этом деле, революционном, наша мать придерживалась не русских, а ирландских методов конспирации. Она действовала (как другие) под многими партийными псевдонимами, но в отличии от русских революционеров своей партии и даже от руководителей своей Боевой организации давала всем не свои настоящие имя, отчество и фамилию, а уже умершей женщины ее возраста. А дом церковного прихода, где хранилась метрическая книга этой женщины, она сожгла: все концы – в огонь. Пьяный сторож при этом сгорел, но это ведь такая мелочь, не правда ли. Арин знала, наслушавшись многочисленных рассказов и советов своих родственников из кланов в Дублине, что по возможности нельзя доверять даже самым близким своим партийным соратникам, только целее будешь,  соратники твои тоже, впрочем, говорили и повторяли ей ирландцы, умудренные многовековым опытом. Действительно, разве нужно ей было доверять сначала Азефу, а после Савинкову, начальникам своей Боевой организации, если позже выяснилось, что сам Азеф был агентом царской Охранки?

Астор. Все это неправда. Не слушай его, Христина, не слушай.

Старик. Ах, наша мать была честным человеком, чистым идеалистом? Слышишь Христина? А ты тоже, милая моя шведка, наследница огромного состояния, разве честный и чистый человек? Хочешь, я тебе расскажу, какое грязное дельце ты провернула два года назад в Стокгольме и Брюсселе - и сколько на этом заработала? И почему один из твоих партнеров в конце концов, разорившись вконец и погрязший в долгах, покончил с собой?

Астор. Врешь ты все, наша мать была кристально честным человеком, а у тебя нет совести, ни чести, тебе лишь бы хулить все вокруг себя, даже бессловестную Христину обвиняешь во всех грехах. А она говорит, что настолько богата, что нет и не было для нее малейшего смысла обманывать своих партнеров по бизнесу. Я знаю почему ты это делаешь, даже обвиняешь Христину: на самом деле ты ко мне подбираешься.

Седой мужчина наполнил образовавшуюся тишину смешком.

Старик. Успокойся сестренка, ведь это только призказка, сказка впереди, у меня  к тебе претензии совсем иного рода. Наша мать сделала больше, она после революции примкнула к большевикам, выдала с другими, такими же, как она, правыми эсерами, на расправу Дзержинскому своих соратников-однопартийцев, в особенности знакомых ей левых эсеров в восемнадцатом году, а затем была во время Гражданской войны красным комиссаром – и поднялась за жестокость и бдительность до начальника политотдела армии, и это в свои двадцать три года. И вновь она скрылась под другими псевдонимами, ведь в Ирландии предавали друзей и единомышленников больше, чаще, чем даже в России. А, будучи комиссаром, она действительно расстреляла много народа, даже очень много. Но в двадцатом году  сам Ленин  приказал ее и ее сообщников эсеров арестовать, допросить и расстрелять. Это я узнал, но вот причина, кроме того, что вождь мирового пролетариата не верил эсерам, я долго не знал, пока сам не провел особое расследование, не людское, так сказать, оно потребовало от меня сил и времени, но мне было интересно узнать правду. Так вот, в Крыму на нашу мать был донос со стороны Землячки, было обвинение, что наша мать готовит эсеровский мятеж в сговоре с белыми и с Антантой. Розалия Землячка была в то время ответственным секретарем Крымского обкома РКП (б) и вошла в состав Крымского ревкома. Она могла залить весь полуостров кровью, что и сделала, как до нее в течение веков  без числа очень многие люди, наделенные большой властью и навязчивой идеей, но самолично отдать приказ расстрелять комиссара одной из армий все же Землячка не имела права. Недурно?

Астор. Знаю, мать оклеветали, ей завидовали, поэтому ей пришлось бежать. Она рассказала мне всю эту историю достаточно подробно.

Старик. Нашей матери, как и любому революционеру во все времена, было легче лгать, чем дышать, а как же, с честностью в привычках и правдивостью на устах вы, люди, можете быть  жертвами власть имущих, но не революционерами, желающими эту власть свергнуть,  это - никак, им по определению нужно постоянно притворяться. Ты лучше посмотри, сестренка, посмотри, как все было. Ты тоже, Христина, глаза ведь у вас – одни.

Перегородка, закрывающая от зрителей половину сцены, поднимается. Та половина сцены, где стоят молодая женщина и седой мужчина, погружается постепенно в темноту, а перед зрителем на второй половине сцены открывается довольно шикарная столовая, ярко освещенная: середину занимает стол и стулья вокруг, с потолка свисает люстра, на стене картина, изображающая  царский ливандийский дворец в Ялте, за окном виднеется синева моря. В столовой стоит у окна женщина,  она одета в кожаную куртку, галифе и сапоги, на боку свисает в деревянной кобуре маузер. Она еще молодая,  крепкая, лицо обычное, но она ярко рыжая и лицо сплошь в веснушках. Она стоит и кавалерийской плетью бьет нервно по своему сапогу. В столовую заходит крепкий мужчина в форме мичмана без погон в сопровождении двух матросов. Мичман несет шкатулку. Он ее кладет на стол... И все присутствующие в столовой внезапно застывают.

А на другой стороне сцены в спальне в Швеции в ХХІ веке свет становится сильнее: там молодая женщина, стоящая неподалеку от седого мужчины, подходит к невидимой черте, откуда поднялась перегородка, оборачивается, волнуясь, к седому мужчине, спокойно поглядывающему то на молодую женщину, то на сцену, им вытянутую из прошлого, и на его лице видна усмешка, а в ней неприкрытая ирония. Молодая женщина протягивает руку.

Астор. Видишь, это наша мать в Крыму во время Гражданской войны, я ее узнаю, конечно. В это время я с отцом уже жила в Париже и ходила в школу, тебя еще на свете не было, а наша мать там, в Крыму, боролась за светлое будущее, она так думала, во всяком случае. Она ошибалась, история это позже показала, но кто тогда мог это понимать, это увидеть сквозь мглу будущего, ведь многим тогда казалось, что наступает новая эра, что еще одно усилие – и человечество будет счастливым. Это были выдающиеся времена.

Старик. Да уж... Столько у вас, у людей, таких времен было в течение тысячелетий, можно со счета сбиться... А что Арин вам с отцом рассказала, когда приехала в Париж?

Астор. Не Арин, а наша мать; раз уж ты начал играть свою роль, так играй ее до конца. Наша мать сказала, что Ленин начал, расправившись с левыми эсерами Спиродоновой, репрессии по отношению к эсерам вообще, даже к правым эсерам, примкнувшим к большевикам, в особенности в Красной армии, и ей пришлось, будучи ни в чем не повинной, бежать: и она чудом спаслась.

Седой мужчина покивал саркастически головой, поцокал.

Старик. Эту сказку я тоже слышал: что ее оклеветали. А на самом деле наша мать была гораздо вернее своему делу, своим идеям, а также умнее и решительнее,  главное, хитрее и беспощаднее, чем тебе казалось в течение всей ее жизни. Она только притворялась поверившей  в большевистскую революцию, а на самом деле продолжала, только тайно, ненавидеть марксизм и Ленина. Она была и осталась социалисткой-революционеркой... Смотри, слушай.

Вновь половина сцены, где события происходят в Швеции в ХХІ веке, погружается в мрак, а на второй половине сцены в Крыму в начале ХХ века пересонажи вновь обретают жизнь.

Мичман. Товарищ комиссар, в этой шкатулке последняя партия экспроприированных драгоценностей для нашего успеха. Товарищ Савинков, бывший руководитель Боевой организации, перешедший на сторону белых со многими нашими товарищами, чтобы спасти Россию, связался с нами там, где ты указала, вот его письмо: мы скоординировали с ним все наши действия. Британцы по нашему сигналу нам помогут огнем своих корабельный пушек и десантом, а белые перейдут в наступление. Вчера от Савинкова пришел еще один курьер. Так что у нас все готово для начала восстания в тылу большевиков. Не большевики, а мы, эсеры, годами вели террор и расшатали трон Николая Кровавого, мы, а не большевики, начали в пятом году первую революцию, мы, эсеры, а не Ленин и большевики, начали в феврале Великую революцию и затем на выборах в Учредительное собрание получили большинство голосов со всей России. На нашей стороне  трудовое крестьянство – и единственно наши, эсеровские реформы, способны дать нашей стране и миру истинные свободу, равенство и братство. Большевики украли нашу победу и многих из нас уже убили, но теперь, когда все в России увидели настоящие лица Ленина и Троцкого, мы можем, наконец, поднять против большевиков армию. Идем, товарищ Леонова, нас ждут великие дела.

Два матроса закричали „ура” и подняли свои винтовки – и вновь застыли.

На первой половине сцены в шведской спальне в ХХІ веке опять усиливается свет – и видно, как молодая женщина, стоящая почти на черте между мирами, смотрит на происходящее в уже далеком прошлом с явным умилением. Она протягивает руку.

Астор. Ты посмотри, Алекс, на нашу мать, я даже не знала, что она была рыжей, как сто чертей, ведь всю последующую жизнь усердно красила волосы, оказывается – и как-то вывела веснушки, наверное с помощью яиц сороки или отваром петрушки, как это делали в старину. Как забавно. Я ее узнаю, конечно, но она никогда не носила таких причесок ультракоротких, а такого выражения лица у нашей матери тоже никогда не было, прямо кусок гранита. Кроме того, сколько ее помню, у нее на щеке и под глазом всегда были небольшие шрамы, а тут ее лицо совсем без отметин, ну, ты все это, Алекс, помнишь, конечно. Комиссар Леонова, значит. Ну да, у нее было много псевдонимов. Значит, эсеры все же готовили мятеж... А мать это отрицала, она не раз говорила отцу нашему, а после мне, что стала жертвой наветов, ничего больше. Почему ты молчишь?

Старик. Смотри. Смотри и слушай.

Вновь свет меркнет на половине сцены, где события происходят в Швеции в ХХІ веке - и одновременно све усиливается в Крыму в ХХ веке. На второй половине сцены, в Крыму в начале ХХ века, персонажи на сцене вновь оживают: в ответ на слова мичмана и крики матросов  Арин Бирн  поворачивается к ним, но не делает даже шага одного.

Арин. Увы, товарищи, я узнала, что мы были преданы англичанами, они также предали белых, так что от Коварного Альбиона мы можем теперь ждать только одного – удара в спину. Чекисты уже получили приказ быть наготове и ждать, пока мы выступим, чтобы сразу всех нас выявить и убить на месте или арестовать, если возможно, чтобы допросить перед расстрелом. Приказ дал сам Ленин, а был приказ  послан самим Дзержинским. Здесь его выполнят Фрунзе и Землячка. Войска и Части особого назначения уже приведены в боевую готовность. Мы остались в одиночестве и к тому же на нашей стороне уже нет фактора внезапности, поэтому я не вижу другого выхода, кроме попытки немедленно бежать, постараться добраться до порта и там найти убежище на одном из французских кораблей, знаю каком, его капитану известно, что мы, эсеры, были сторонниками продолжения войны России до победного конца, а большевиков он, как и мы, считает предателями, поэтому мы убежище у него найдем. Кроме того, я на всякий случай уже дала ему аванс: нужно всегда, когда намереваешься атаковать, готовить для себя путь к безопасному  отступлению. Согласны? Решайте немедленно, потому что времени на долгие размышления у нас нет.

Мичман и матросы сначала  застывают в растерянности, после смотрят затравленно по сторонам, но затем мичман яростно топает ногой.

Мичман. Товарищ Леонова, это наша последняя попытка повернуть армию в Крыму против большевиков, другой не будет. Если мы изнутри немедленно ударим а белые извне, у нас все же будет шанс победить. Мы не можем отступить, тем более бежать. Лучше погибнуть! Вы согласны? Революция нам никогда не простит такого малодушия! Идем, будем пробиваться к своим и вместе поднимать восстание! У нас нет другого пути!

Арин Бирн согласно кивает головой, затем внезапно вытаскивает из кожаной куртки револьвер и  выстреливает три раза: мичман и два матроса падают. Не двигаясь с места, Арин целится  еще раз, на этот раз совершенно спокойно выстреливает еще три раза, посылает с непроницаемым лицом еще по пуле каждому своему товарищу, затем ждет немного, следит внимательно за телами, после, не сходя с места и не торопясь, перезаряжает свой наган. У нее лицо работающего человека. Затем она спокойно,  вновь не торопясь, снимает куртку, сапоги и галифе, достает из-за шторы у окна сидор, вытаскивает из него крестьянскую юбку, блузку и платок, одевает их, бросает свое комиссарскую униформу и маузер за штору, садится на стул, натягивает свои сапоги, на трупы она не обращает малейшего внимания. После этого  комиссар из шкатулки вытаскивает довольно значителькую горку ожерельев, перстней, аграф, колец, брошь, заколок, булавок, диадем, запонок, комей, колье, медальонов, - бросает все драгоценности равнодушно в сидор, в карман юбки засовывает револьвер, поворачивается к сцене и перед зрителями ее выражение лица меняется, оно становится в платке деревенским, наивно-задорным:  и она подмигивает. Затем Арин решительным шагом уходит со сцены. Свет в Крыму потухает, а перегородка медленно  опускается.

На другой половине сцены,  где персонажи находятся в Швеции в  ХХІ веке, молодая женщина, перед самым  ее носом перегородка прошла, сначала никак не реагирует, она словно в ступоре, после отступает на несколько шагов и резко поворачивается к седому мужчине, сидящему на кровати и следящему за нею по-прежнему несколько иронически.

Астор. Все это снова грязная ложь, ты играешь, показываешь нам то, чего не было, чего быть не могло. Наша мать не могла так поступить, убить хладнокровно своих товарищей по партии, таких же, как она сама, революционеров-эсеров. Не могла – и все тут, это на нее похоже не больше, чем я, поднимающая нож на святого Франциска Ассизкого!

Старик. Допустим. Но скажи мне в таком случае для чего мне было нужно устраивать тебе такое  представление? Смысл дай мне, смысл. Логику моего поступка.

Астор. Не знаю. Возможно, ты хочешь  меня помучить, возмутить мой ум, поколебать мою любовь к матери, я ведь не могу знать что именно для тебя действительно важно.

Старик. Для меня ничего не важно. Моя работа – понимать, больше ничего... Ну, не только, ты ведь также моя сестра, была ее полностью, во всяком случае, пока мозг Алекса не умер, ну, почти  не умер... Да, пусть для меня все человеческое не имеет большого значения, но чувства к тебе от него, Алекса, ко мне перешли в некотором роде постепенно к тебе – и остались,  а он тебя очень любил, именно поэтому я тебя собрал. Ну, в частности поэтому... Да, тут некоторая путаница получается.

Астор. Собрал, как ребенок игрушку?

Старик. Какие вы все-таки, люди, неблагодарные существа.

Астор. Какие есть. Я не просила тебя вселяться в моего младшего брата, вообще манипулировать нами, людьми. Ты ведь знаешь, что я всю свою жизнь старалась делать только то, что мне хочется, я всегда была самостоятельной.  Всегда! Разве не так? Мною никто некогда не манипулировал! Скажи мне честно, как на духу, действительно ли мать убила тех троих  и украла те  драгоценности, принадлежащие партийной кассе?

Седой мужчина уже откровенно расхохотался.

Старик. Опять двадцать пять. До чего же ты все-таки наивная. Конечно! Но за что ты ее судишь, нашу мать? Ты что, не видела в каком положении она оказалась? Эти твердолобые матросы вели ее прямо в пасть клыкастую, ух, к большевикам, прямо-таки на бойню. Они бы все погибли, а так, этим маневром наша мать спасла себя, а заодно разбогатела. Хвалить ее нужно за эти действия, а не критиковать. Разве не так?

Астор. Мать появилась в Париже в нашей небольшой квартире, где мы жили с отцом, только два года после ее бегства из Крыма, в двадцать втором, она была наголо острижена после тифа и одета в русскую офицерскую шинель. Когда мы с отцом, оставив мать делать в России революцию, приехали во Францию,  отец хотел сначала уехать со мной жить в Дублин и там ждать возвращения матери, хотя она считала, что это небезопасно для нас ехать в Ирландию, отец тоже так думал, но Ирландия все же древняя  родина наших кланов. Поэтому он поехал туда один... на разведку, так сказать, оставив меня на попечении одной женщины,  она была одно время его любовницей, в деревне Сен Лу по Парижем. Но жизнь в Ирландии, увидел он, оказалась гораздо беднее, чем во Франции, но не это оказалось для него самым важным. Мать оказалась права. Тебе никто этого не рассказывал, чтобы не портить в твоих глазах образ нашего отца, но мужчины его рода, Бирны,  всегда были яростными католиками и супернационалистами, поэтому участвовали в Дублине в шестнадцатом году в Пасхальном восстании против англичан, и когда позже наш отец приехал,  его родственники тут же, как нечто вполне естественное, дали ему оружие и попросили убить какого-нибудь англичанина.

Седой мужчина грустно качает головой, подходит к молодой женщине, берет ее нежно за плечи и ведет к компьютерному столу, достает из него бутылку, два стакана, разливает напиток и поднимает свой стакан.

Старик. Да, я знаю, Лиам был противоположностью своей жены, терпеть не мог насилие, боязливым не был совершенно, даже храбрым человеком, доказал это не раз, защищая семью и друзей, но считал агрессию глупостью, был убежден, что люди способны договориться друг с другом, только не хотят этого, потому что драться для них проще. Когда он в России узнал, что его жена революционерка, больше, член Боевой организации эсеров, хотел поначалу расстаться с нею, но он любил Арин и с этим ничего не мог поделать, поэтому решил ждать и надеяться, что действительность заставит ее измениться, ничего иного, впрочем, ему не оставалось делать. Но  вместе с тем он решил и не скрыл от нее, что жить собирается так, как ему хочется,  будто они окончательно расстались: он будет иметь женщин и прочее такое. Вся его любовь к Арин, изменившей ему ради своих утопических идеалов, как он считал, ему уже не должны мешать ни в чем; к тому же он понимал, что она может вообще не вернуться, а ждать уныло у разбитого корыта не было в его характере: его тянуло к созидательному труду и к простому веселью. Поэтому Бирны в Дублине, эти „вороны” свободолюбивые, тоже ничего от него не смогли добиться. Кроме того, он ведь чувствовал себя скорее русским, чем ирландцем, хотя никогда не отказывался от своих корней и от рода своего. Я прав?

Астор. Да. Он довольно скоро вернулся в Париж, забрал меня из деревни, устроился старшим мастером у „Рено”, а после получил должность инженера. Я росла  одновременно француженкой, русской и ирландкой, настоящий борщ. Когда мать появилась одним сизым вечером в нашей квартире, она бросилась на отца как сумасшедшая, плакала, просила прощения, даже упала перед ним на колени, обняла их, клялась, что с ее безумием, угаром революционным покончено раз и навсегда. Отец тоже заплакал, тоже упал на колени и обнял ее. У него, как я уже сказала, были во время всех лет ее отсутствия любовницы, он ведь не был монахом, наш Лиам, нежно мною любимый отец, но свою Арин он никогда не забывал, она оставалась для него его женой, единственной женщиной его жизни. Мне тогда было уже четырнадцать, я мать не видела почти шесть лет, поэтому она для меня стала совсем чужой. Поэтому я отметила, должно быть, и хорошо запомнила ее взгляд, на меня брошенный, ведь, когда они плакали и обнимались, я не двинулась с места и внимательно следила за ними... И я ясно увидела этот ее взгляд, на меня брошенный, но его значение поняла позже гораздо, когда выросла - он был холодным, расчетливым – и он сказал мне: ничего, никуда ты от меня не денешься, доченька, ты меня любила – и вновь полюбишь; я сильнее тебя.

Старик. Действительно. Я редко видел дочь, любящую свою мать, как ты... Но так и не понял причин такого чувства, ведь между вами не должно было быть любви, даже дружбы, только ненависть, пожалуй... С ее стороны, во всяком случае, раз ты позже стала марксисткой... Ты знаешь, что делала наша мать после того, как она уплыла из Крыма и до того дня, как она появилась в Париже?

Астор. Мать говорила, что долго болела, простыла, было воспаление легких, едва не умерла, а после она не могла покинуть Советскую Россию, потому что Ленин приказал закрыть границу и всех людей, желающих незаконно выехать из страны или въехать в нее, считать врагами трудового народа. Мать сказала, что поэтому ей с большим трудом и риском для жизни удалось пересечь границу, а после в Польше она вновь заболела, на этот раз тифом.

Старик. Ничего подобного не было, не болела она никогда, а русскую границу в то время еще можно было очень легко перейти. Нет, она была все это время со своими однопартийцами эсирами, была на Украине, в Белоруссии, в Польше и в других странах. Наша мать вместе с ними до последнего воевала с большевиками, вплоть до двадцать второго года, до окончательной победы гениального Ленина... Да, что так смотришь, гениального, ведь  он такое натворил, этот милый человек... На целый век вам хватило... Да что там, его кашу до сей поры там и сям  расхлебываете... Да это милое создание было человеком с большой буквы, даже Чингисхану до него трудно дотянуться... Хотя это, конечно, спорный вопрос, некоторые из нас думают, что гениальный монгол и его наследники на многие века изменили ваш мир, а гениальному русскому это не удалось. Одни мои коллеги считают, что времени у него не хватило, другие, что сама марксистская концепция оказалась невыгодной для человечества... Не знаю, это все к моей профессии не относится... И мы об ином гутарили, о нашей матери Арин Бирн. Так что смотри и слушай.

Свет в спальне в Швеции в ХХІ веке на первой половине сцены тускнеет. Перегородка, закрывающая вторую половину сцены, поднимается – и тускловатая голая лампочка под грязным потолком загорается. Зритель видит: простая  комната, простой стол, простые стулья. На одном из  них сидит мужчина неопределенного возраста, одетый в шотландский свитер, узкий галстук, пиджак на двух пуговицах, у него замшевые туфли на ногах, на голове кепка в мелкую клетку, на одном из стульев висит тренчкот. Модник, одним словом, но на столе перед ним только одинокие бутылка и стакан. Без стука открывается дверь и в комнату входит женщина, ей можно дать лет двадцать, не больше: на ее лице отличный макияж, она хорошо одетая блондинка, прекрасно причесанная а ля Эва Лавальер, в пальто с крупным меховым воротником шалькой, рукава тоже оторочены мехом, на ногах замшевые туфли на длинных клобуках. Одна ее рука засунута в карман пальто, а другой, левой, она приветствует мужчину. Затем она застывает, как и мужчина.

На первой половине сцены, в спальне в Швеции в ХХІ веке, тоже загорается свет - и молодая женщина  подходит к черте, перед которой поднялась перегородка, и начинает ходить вдоль линии двух веков,  за ней следует прожектор. Седой мужчина уже с доброй улыбкой сидит на том же стуле и наблюдает за нею. Она изумляется, восклицает.

Астор. Это ведь наша мать, да?! Да, это она,  действительно, превосходно одета, с ума можно сойти! Она теперь яркая блондинка – и ни одной веснушки, только шрамы уже есть под глазом и на щеке. Но как одета! Какая она красивая! Как она себе прекрасно омолодила! Когда и где это происходит?

Старик. В 1922 году в Генуе.

Астор. Не может этого быть, ведь именно в 1922 году мать вернулась к нам постриженной наголо после тифа, в шинели и грубых ботинках!

Старик. Вот именно. Она придумала и сыграла перед вам свою роль. То, что ты видишь, произошло в апреле, а мать вернулась к вам в сентябре. Смотри и слушай.

Спальня в Швеции в ХХІ век вновь уходит в тень, а в Генуе в начале ХХ века Арин Бирн делает несколько шагов.

Арин. Господин Райли, я немного опоздала, прошу меня простить.

Мужчина встает, подходит, целует Арин Бирн руку.

Райли. У женщин все права, кроме основных, увы. Садитесь, прошу вас, госпожа Стоянова. Немного граппы?

Женщина садится за стол, берет внезапно мужским жестом бутылку левой рукой, легко наливает себе полный стакан и выпивает его залпом.

Арин. Дело тут нечисто, оно вообще сильно пованивает - и уже давно. Мы получили из кассы „Торгпрома” наших миллионеров Путилова, Нобеля,  Лианозова, Денисова и других нужные средства для организации ряда покушений на представителей Ленина в разных столицах, в том числе на всю его делегацию здесь, на конференции в Генуе, но нам постоянно дают неточную информацию. Не так давно также провалилась наша акция в Берлине: в немецкой столице Бухарин, Радек и Раковский проехали не там, где  нам сказали – и где мы их ждали с бомбами.  Подобное затем повторилось - вновь в Берлине, на этот раз с советским министром иностранных дел Чичериным. Теперь здесь, в Генуе, спаслись опять Чичерин, а также Литвинов, Воровский, Пилявский и Красин. Я лично все подготовила к трем взрывам на конференции, но всех, имеющих  доступ к динамиту, прямо на границе арестовали итальянцы. Не много ли? Вот что, господин Сидней Райли, положите обе ладони на стол, если хотите прожить еще пять секунд.

Мужчина посмотрел напряженно на дверь, на окно, после на женщину, спокойно сидящую,  поднял нос, словно принюхивался, затем медленно пошел к столу, сел за него напротив женщины и положил на стол свои ладони.

Арин Бирн встала, обогнула стол, подошла к нему сзади, обыскала левой рукой, правая продолжала находится в кармане пальто, нашла маленький двухствольный пистолет и удовлетворенно кивнула головой. Затем она вернулась на свое место за столом.

Арин. Удобная вещь, незаметная, но пуля ничтожного калибра, поэтому из него нужно уметь стрелять точно, а вы, господин Сидней Райли, этому не обучены, я это знаю.

Райли. Вы правы, госпожа Стоянова, оружие вообще не моя стихия, я британский бизнесмен, а пистолетик  ношу для защиты от собак, буянов, сутенеров всех мастей. Так что же вы хотите узнать?

Арин. Почему нам, социалистам-революционерам, спасающим мир от большевиков, британская разведка, в частности в вашем лице, постоянно вставляет палки в колеса, вот что я хочу узнать?

Райли. Мы здесь одни? Где ваш стрелок прячется?

Женщина кладет левой рукой маленький пистолет на стол, поправляет левой же рукой свою прекрасную прическу, поглаживает левой же рукой с удовольствием мех воротника своего пальто. Ее правая рука продолжает пребывать в кармане пальто.

Арин. Нет никакого стрелка. Неужели вы думаете, что я не могу, испортив карман этого пальто, пустить пулю из моего „вальтера” вам точно в лоб с первого же выстрела? Вы не будете первым, даже не будете десятым, могу вас в этом уверить.

Сидней Райли. Охотно в это верю, раз вы пришли одна, сударыня. А ответ на ваш вопрос прост. Война закончилась нашей победой, Антанты, несколько лет назад, но осталась для всех свободных людей угроза большевизма после попытки Ленина взять Варшаву и прорваться к Берлину, чтобы оттуда, как пророчествовал Карл Маркс, раздуть пожар Мировой революции. Но Ленин проиграл эту войну, а затем вернул России, лежащей в сплошных руинах после всех ею пережитых катаклизмов деньги, частную собственность и рынок. Ленин очень умно попятился, нужно отдать ему должное, создал Новую экономическую политику, не скрывая при этом от нас, европейцев, что это передышка. Поэтому в Сикрет интеллидженс сервис решили, что уже можно не торопиться - и  что теперь следует  внешне постепенно видоизменить британскую политику по отношению к Советской России, а на самом деле, конечно, начать изнутри уничтожать большевистский режим, для чего, конечно, необходимо прежде всего его признать... И только после, когда подвернется удабный случай, войной его добить.

Райли заставляет себя улыбнуться, но получается безобразная гримаса. 

Райли. Ведь как можно задушить человека, если нельзя его обнять, не так ли? Но ваши русские миллионеры торопятся, они хотят как можно быстрее  вернуть себе Баку и все остальное свое добро, поэтому они вас, эсеров, наняли. Они не хотят, чтобы мир признал Советскую Россию, им нужно, чтобы Ленина  и большевизм свергли как можно быстрее. Поэтому нам в Лондоне  приказали внешне вам помогать, а на деле вам мешать бегать по Европе с бомбами, потому что это  в настоящее время все равно уже ничего не даст, напротив, может подпортить брекфест многим высокопоставленным джентельменам в Лондоне. Товарищ Ленин выиграл Россию, она ныне у него в кармане, пора бы вам, товарищ Стоянова, какое бы ни было ваше настоящее имя, это понять до конца. Я пытаюсь это объяснить уже некоторое время  нашему другу Борису Савинкову, но он не может долго жить без террора, он у него в крови,  а она, кровь его буйная, от него постоянно требует убийства тиранов. Он сам так говорит и повторяет.

Женщина в дорогом и модном пальто грустно и нежно улыбается, смотрит пристально на свою левую руку на столе, держащую пистолетик британского агента. Вторая, правая рука, продолжает находиться в кармане пальто.

Арин. Борис Савинков. Да, он был моим ментором, моим руководителем в Боевой организации - и он всегда воспевал убийц Цезаря. Он ставил себя рядом с Марком Юнием Брутом и Гаем Кассием Лонгином. Убийца тиранов может быть только героем, так он говорил мне, юной, в него влюбленной девушке. Он продолжает, наверное, целеустремленно входить в историю, продолжает строить миф о самом себе из гор лжи и холмов правды. Вы так не думаете?

Райли. Это так, наверное, я не знаю его так, как вы, но меня, извините, интересует ответ на совсем другой вопрос, а именно, собираетесь ли вы меня, лейтенанта Сиднея Рейли, убить? Если да, то мой вопрос следующий: а что вам это даст? Кроме того, ведь я, признаюсь, скорее на вашей стороне, чем на стороне своего начальства. Британские лорды, кроме вашего друга Черчилля, но его уже уволили, ничего не понимают в марксизме. А я понимаю, поэтому для меня лично хороший большевик, это мертвый большевик, но приказы не обсуждаются, а выполняются, это вы тоже хорошо знаете. Так как?

Женщина вытаскивает правой рукой из кармана пальто свой пистолет, кажущийся огромным по сравнению с оружием мужчины, кладет его на стол. Пистолетик Райли оказался у ее левой руки, ее пистолет – у правой. Ее лицо внезапно искажается, гримаса делает его некрасивым, так бывает, когда человека внезапно настигает сильная боль, но после оно успокаивается, твердеет, становится каменным. В течение нескольких мгновений в комнате нависает тишина, словно спрашивающая: выстрелит или не выстрелит?

Арин. Я одинаково хорошо пишу, держу вилку и стреляю обеими руками. Но вы совершенно правы, мне вас убивать абсолютно не за что... Когда я уйду, подождите пять минут, а после идите с миром... А при встрече передайте Савинкову, что я приняла решение прекратить борьбу... Но как все это могло случиться? Мы, Партия социалистов-революционеров,  вышли из древних организаций народа и боролись за построение в России демократического социализма мирным путем. Мы стали самой влиятельной оппозиционной партией России, после Февраля в наших рядах было более миллиона человек - и мы победили на выборах в парламент, наша фракция в Учредителом собрании была самой многочисленной, потому что наша хозяйственная и политическая программа притягивала людей, как магнитом... Как же марксисты во главе с Лениным, эта кучка отщепенцев антирусских, могли нас победить. Как? Говорите!

Мужчина в модном пиджаке и кепи колеблется, смотрит на пистолеты рядом с ладонями  женщины, но она качает головой и убирает их в свои в карманы пальто.

Сидней Райли. Мое мнение простое, вы уж извините. Ленин обратился к самому глубокому  в любом человеке: он осуществил его мечту! Русскому крестьянину он отдал всю землю России вместе со стадами, косяками и отарами, а также со всем всем инвентарем,  он русского мужика превратил по сути своей в хозяина, разрешив ему при этом убивать прежних хозяев; согласитесь, ничего не может быть для мужика, русского или французского, английского тоже, впрочем, вещи прекраснее именно этой. А рабочим он дал власть и контроль над предприятиям, а по сравнению с этим все остальное оказалось для них для всех чем-то второстепенным, даже  капитуляция Ленина перед Германией, даже расчленение Российской империи. Вы идеализировали народ, а Ленин – нет, он не идеализировал его, а в сущности он купил народ с потрохами за наличные; они об этом даже не догадались, разумеется. Поэтому он победил. Что будет с ними дальше, они тоже себе не представляют, ведь не читали, русские крестьяне и рабочие, Карла Маркса и самого Ленина. Да, это был со стороны Ленина не простой, а великий обман, даже величайший. Кромвель под другими небесами, позже Робеспьер были, я в этом убежден, детьми по сравнению с Лениным, поэтому так далеко они не пошли, просто не могли, воображения не хватило.

Женщина усмехается, встает, идет к двери, оборачивается.

Арин. Вы правы... Кромвель, говорите, ребенок... Возможно. Вот что, скажите Борису, что  я  покидаю навсегда не только свои и его химеры, а вообще все иллюзии, существовавшие во мне и вокруг меня на всем этом черном свете. С меня хватит. Нахлебалась. Прощайте.

Мужчина несколько мгновений смотрит на закрывшуюся дверь, вытирает пот со лба, сильно выдыхает и, дрожа, наливает себе в одинокий стакан граппу из бутылки, она переливается через край, выпивает жадно напиток, после встает, но ему приходиться опереться на стол, чтобы не упасть.

Райли. Еще раз моя смерть прошла мимо. С таким взглядом и с такими движениями профессионального убийцы эта женщина могла меня прихлопнуть, как муху...  и через минуту забыть обо мне. Повезло... Мне вновь повезло. Может быть, последовать ее примеру? Денег у меня уже достаточно. Уехать, что ли, в Южную Америку?

Он идет, слегка пошатываясь, к двери и выходит. Комната погружается в тишину, после темноту. 

Перегородка между мирами на сцене опускается. 

Затем большой занавес театра тоже опускается.

                                                                    ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Большой занавес поднимается.

На первой половине сцены, в спальне Христины Старе в Швеции в ХХІ веке, зажигается свет. Седой мужчина лежит в сапогах на кровати, а молодая женщина ходит по спальне, взволнованная.

Астор. Наша мать умерла в глубокой старости тихо, спокойно и в полном сознании, но  до последнего стука своего сердца ничего из своих тайн никому из нас не выдала, никто даже не подозревал до самого конца, что она превосходно умеет обращаться с оружием, что она убивала множество людей, взрывала здания, бросала бомбы, грабила банки и прочие казначейства. Как такое возможно?

Старик. В Арине Бирн полностью сгорела великая идея, руководимая ею с юности, вот что произошло в нашей матери: опустошительный пожар. Но она ничего не забыла, больше того, ни о чем не жалела, точно так, как крестоносец, вернувшийся с Святой Земли, покрытый с головы до ног кровью невинных мусульман. Он проиграл, этот крестоносец, войну,  он жаждет мира, не собирается возвращаться в Святую землю, но продолжает любоваться собой и своими былыми делами. Я уверен, что наша мать чувствовала глубоко до своей смерти, что ее идеи чудесны, а иллюзиями она называла не свои социалистические идеи, а честность свою по отношению к народу. Любовь к нему, к народу, поддавшемуся на ужасную приманку, ушла, испарилась, сгорела, но сами идеи эсеров остались в ней, как нечто необыкновенно возвышанное.

Астор. Почему ты так думаешь, ты же не читал ее мысли и чувства?

Старик. Потому я так думаю, что наша мать в своей сущности не изменилась в течение всей своей остальной жизни,  она только превратилась из революционерки в предпринимателя, внешне в свою противоположность, но иными стали только ее цели, не она сама. К тому же наша мать никому не вернула похищенные драгоценности, ни накопленные ею неправедные деньги, нет, она их сохранила и затем использовала на свое благо. Разве не так? Так о каком раскаянии может идти речь?

Молодая женщина останавливается, начинает смотреть в разные стороны, словно ищет доказательство или подтверждение, что все было не так, как говорит это существо в человеческом облике.

Астор. Есть другое объяснение. Мать разочаровалась полностью в своей идеологии, в своих преступлениях, но свято место пусто не бывает. В ней в освободившемся месте возникло чувство вины перед семьей – и она стала ей служить. А возвращать драгоценности и деньги было попросту некому, поэтому  мать вложила их в дело. Она стала замечательной женой и матерью, не зря ведь ты родился через три года после ее возвращения в Париж. Да, это было в двадцать пятом, я очень хорошо помню, как ты родился, была зима и в Париже шел снег. Он, конечно, быстро растаял.

Старик. Этого я не знал,  ведь вселился в Алекса уже не в квартирке отца, где ты с ним жила в двадцатом аррондисмане Парижа среди рабочего люда и служащих, а уже в первом, неподалеку от Вандомской площади, да, уже в шикарном не кирпичном, а каменном доме, где мать купила целый этаж, третий, если память мне не изменяет, там было девять или десять комнат, две ванные комнаты, два туалета, а прислуживали семье две женщины. Нет, две, а после три. У меня была нормандская кормилица, так мне, то есть Алексу, сказали позже. Разве не так?

Астор. Так, так, это правда. Мама открыла самый лучший во всем Париже ирландский паб,  к тому же огромный, а в нем большой магазин. Чего там только не было, одних только сортов ирландского виски продавали шестнадцать,  сортов „гиннесса” - пятнадцать, коктелей не меньше тридцати самых разных. А закуски: бекон, черный пудинг, засоленная свиная нога, картофельные блины, разное прочее... все - гадость ужасная, но интерьер был такой, что парижанин со страшным ирландским вкусом во рту  от такой пищи и со стаканом вонючего картофельного самогона в руке чувствовал себя буквально в Дублине, тем более, что заведение так и называлось: „Дублин”. Там вечерами играл оркестр на ирландских волынках, мандолинах и скрипках. Экзотика! Народ валил. Она сказала отцу, что влезла в большие долги, чтобы все это приобрести... Теперь я понимаю, что вряд ли он этому поверил, наш отец дураком не был, к тому же знал для чего мать осталась в России – и все эти годы, чувствуя себя постоянно мужем своей исчезнувшей жены, следил за подвигами эсеров. Но, насколько я знаю, он молчал, вопросов неудобных никогда матери не задавал, но наотрез отказался стать управляющим мадам Арин Бирн... Держался в стороне от ее бизнеса.

Старик. Да, он сохранил до конца свою независимость, а мать все пыталась его себе вернуть до  последнего  куска плоти и нити чувств, но так и не сумела это сделать: нельзя вернуть однажды утраченное доверие, хотя сказки об этом есть во всех культурах. Мать предала семью, так считал отец, хотя прямо никогда не говорил об этом. Но мать это понимала, конечно, как и то, что он оказался в этом вопросе не русским, а ирландцем: русский бы простил, а после бы забыл неприятное, связанное с женой, ведь русская культура очень добродушная, потому что молода, обширна и всеядна, а, как следствие – легкомысленна, как и все большие культуры, впрочем, потому что все большое не боится исчезнуть... Это глупо очень, будто большое не погибает, но это так, ничего не поделаешь. Ты разве не заметила, что очень большие люди чаще всего добродушны, редко обижаются?

Астор. Возможно, но отец пользовался, тем не менее, богатством, приобретенным матерью. Мне тоже грех жаловаться, я буквально наслаждалась жизнью после возвращения матери. Ты дело другое, ведь уже родился в богатой семье, для тебя шикарная жизнь стала естественной с рождения, но я хорошо помнила, как мы жили с отцом до возвращения матери, поэтому была ей благодарна. Каждое лето мы ездили отдыхать в горы, к морю, в Италию, Испанию...

Седой мужчина слушает, лежа на кровати, молодую женщину и веселым голосом дает реплики.

Старик. Да, ты можешь быть искренне благодарной вместе с отцом милой мадам Арин. На самом деле она купила квартиру, паб, а затем загородный дом за наличные. Какие там долги! У нашей  матери еще осталась после всех покупок добрая горка драгоценностей... Чего там только не было, даже крупные бриллианты... Денег тоже в Швейцарии и в Люксембурге у нее осталось немало после не только былых экспроприаций, в которых она участвовала, но также после многолетней контрабандной торговли оружием... Да, эсеры ею тоже занимались, чтобы пополнять партийную кассу, а также кассу Боевой организации. Кое-что всегда прилипало к рукам боевиков. Савинков, например, всегда жил, как тот же принц, ни в чем себе не отказывал. Когда большевики его убили в том году, когда Алекс родился, то Арин, сказал позже отец, не понимая сначала в чем дело,  напилась, когда пришло это известие... до чертиков... Наша мать знала, что такой человек, как Савинков, никогда бы не покончил свою жизнь самоубийством, так что большевики его убили в тюрьме, конечно. Вы все, люди, если есть такая возможность, всегда убиваете друга друга, наш отец прав, так проще всего рещать споры, ведь думать долго не надо. Но все это к нашему делу отношения не имеет..

Седой мужчина хохотнул.

Старик. А революционеры во все времена считали, что, рискуя постоянно жизнью ради освобождения народа, могут себе все позволить, к тому же брали ведь средства не у трудового народа, а у тех же проклятых эксплуататоров. Но скажи по совести, разве они совершали дурные деяния? Нет, конечно, они, как те же рыцари-крестоносцы прошлого, сочетали приятное с полезным, так сказать. Твои большевики иначе не поступали, не думай. Когда Ленин взял власть, он прежде всего позаботился о налаживании для себя и своих близких хорошего питания, а как же, нашли дурака: в Смольном отдельные кухни для него и его соратников были организованы на второй же день после захвата власти.

Астор. Тут ты лжешь бессовестно, Владимир Ильич был бессребренником. Иосиф Виссарионович тоже,  ты ведь знаешь, как он одевался, как жил?

Старик. Ну, чуть позже Гитлер внешне жил не богаче Ленина или Сталина, даже беднее, ведь одевался скромно, не пил, не курил, мяса не ел. Извини, это не критерий. Власть без границ  для некоторых людей заменяет с успехом все остальные радости жизни. Разве ты не знаешь, что  власть может быть необыкновенным наркотиком. Но в действительности Ленин и Сталин любили не только власть и свою великую цель, как они считали, но также хорошо поесть-попить, женщин хорошеньких тоже любили;  и не вижу, ей Богу, в этом ничего плохого. Гитлер тоже забавлялся так, как хотел. Но ведь, подумай, все это проделывают не только диктаторы, а также обычные состоятельные  люди, поэтому не понимаю для чего тебе нужно, чтобы большие убийцы себе подобных  были непременно честными монахами в обычной жизни. Даже Робеспьер вовсе не был таким сухарем, как его описывают, уверяю тебя, хотя, конечно, до Дантона ему далеко.

Астор. Как ты можешь сравнивать?

Седой мужчина подходит к сцене и говорит задумчиво в зал. 

Старик. Астор возмутилась, но гораздо меньше, чем можно было от нее ожидать, в предыдущей жизни она, это я вам точно говорю, доходила до того, что заставляла своих детей по утрам пить молоко за здоровье товарища Сталина. Что вы, не подумайте чего, я не против и не за, я только наблюдатель, просто сегодня отметил в своей сестренке перемену странную.

Седой мужчина затем от сцены доходит до перегородки, поворачивает обратно и останавливается перед молодой женщиной.

Старик. Я никого не сужу, тем более не осуждаю, это не мое амплуа, я сегодня только сравниваю, но не диктаторов, они банальны, их жизни повторяется без существенных изменений из века в век, из тысячелетие в тысячелетие. Нет, я сравниваю совсем другие жизни, куда более для меня интересные: нашей матери и твою, сестренка, потому что мне нужно кое-что понять и кое-что решить. А ты, Христина, слушай внимательно, но, главное, постарайся почувствовать происходящее. Так вот, многое мне непонятно. Ты, милая Астор, после получения среднего образования поступила на медицинский, беспокоиться тебе в славном городе Париже было не о чем, у нас была состоятельная мать, няни, служанки, даже повариха. Если еще помнишь, наша мать могла разве что сварить кофе или яйцо, на этом ее кулинарные способности заканчивались. Революционеркой и боевиком она была до мозга костей, владела всеми конспиративными методами, любым оружием и взрывчаткой, но при виде кастрюли или сковороды приходила в ужас от собственной беспомощности, вообще все, касающееся быта, ее пугало, она быт нормальных людей внутренне отвергала, это в ней осталось непереборимым до конца жизни, хотя Арин решительно и бесповоротно отбросила свое прошлое.

Астор. Помню, конечно, меня это удивляло, но раз все в нашем доме прекрасно крутилось и вертелось без ее помощи,  раз мама давала на все и вся денег больше, чем  достаточно, то я скоро привыкла к такому положению вещей. Она часто возвращалась из оперы уже ночью, дыша духами и туманами, сбрасывала свою соболью шубу на мозаичный пол нашей прихожей и шла дальше в вечернем платье, заходила непременно сначала ко мне, целовала и желала спокойной ночи, а затем к тебе. Это был ритуал... после нее всегда оставался на всю ночь чудесный запах духов.

Старик. Конечно. Так все было. Но я о другом хочу спросить. Если память мне не изменяет,  на медицинском ты проучилась в общей сложности девять или десять лет, включая практику, разумеется, и твоя учеба была настолько интенсивной, что ты не могла подрабатывать на стороне, потому, милая моя,  ты долго, очень долго была на полном иждивении матери, а она тебе ни в чем не отказывала, как и мне, впрочем. И что же? Чем ты нашей матери ответила за ее любовь к тебе, за доброту ее, великодушие, за щедрость, за терпение? Ты стала еще на факультете на сторону ее смертельных врагов, стала коммунисткой, сталинисткой. Разве не так?

Седой мужчина вновь подоходит к краю сцены и говорит в зал.

Старик. Сколько времени, скажите мне, вам, людям, нужно заботиться о своих детях, чтобы они научились оскорблять своих родителей? Это пытались, скажу вам по секрету, выяснить еще эллинские софисты.

Седой мужчина тут же поворачивается к молодой женщине.

Старик. Молчишь?

Молодая женщина растерянно смотрит по сторонам, на ее лице появляется, нерешительность, после даже отчаяние, но почти сразу ее лицо принимает решительное выражение, даже высокомерное.

Астор. А где написано, что дети должны принимать идеи или веру своих родителей и непременно делать их своими? Нигде. Я прочла труды Маркса и Ленина, Мартова, Аксельрода - и сочла, что  они правы... и что идеология эсеров была антинаучной мелкобуржуазной утопией... и что именно  поэтому они исчезли с лица земли. Я была тогда студенткой, а будущий врач может быть только на стороне науки. Вместе с тем реальность для простых людей во Франции, ты еще был маленьким, была ужасной, у рабочих, служащих и батраков не было настоящих прав, они были только у эксплуататорских классов – и я сделала свой выбор.

Старик. Сделала свой выбор? Хорошо, предположим, что стать на сторону смертельных врагов своей матери, давшей тебе все, что только можно было, не предательство, а проявление свободной воли. Но твой муж, твой Пьер Лузен, как с ним быть? Я был тогда школьником, но хорошо помню свою первую встречу с ним, вернее, с вами: вы шли по улице в обнимку, сияли; останавливались, чтобы поцеловаться, и шли дальше. Помню его красивое открытое лицо, легкий взгляд молодого человека, не ожидающего от жизни ничего плохого. Богема, художник, сын состоятельных родителей, чувствовавший мир лишенным опасностей. Так ведь? И он попал под твое влияние, ты Пьера превратила в мягкую глину и лепила затем из него все, что хотела. Убедила его в существование противоположности всего, что диктовало ему с детства мировоззрение и мироощущение его семьи,  и он стал верить во все, во что верила ты. Ты его настолько внутренне совратила, что он изменил полностью свой стиль как художник, стал поклонником социалистического реализма. Как это понимать? Для чего тебе нужно было из него делать свою креатуру?

Камень с лица молодой женщины не двинулся.

Астор. А что ты видишь дурного в реализме, пусть и социалистическом? Пьер, может быть, не мог себя найти в неоимпрессионизме, кубизме, сюрреализме, а я дала ему возможность найти путь, ведущий к максимальному самовыражению.

Старик. Но ты ведь  Пьера даже потащила с собой на Гражданскую войну в Испанию, где стала врачом в Интернациональных бригадах. А когда его тяжело ранили, то ты, врач, ничего  не сделала, чтобы ускорить его эвакуацию, у тебя были дела поважнее... Какие? Действительно ли ты его любила?  Только использовала, может быть...

Молодая женщина низко наклоняет голову, горбится, словно от ударов плетью, а когда поднимает голову, на ее лице гримаса боли, а во взгляде открытая злоба.

Астор. Ты, мой младший брат, всю свою жизнь плыл по течению, был то геологом, то археологом,  то климатологом - в зависимости от того, чем занимались твои любовницы,  а жену в конце концов тоже подобрал себе такую, как ты сам, ни рыба ни мясо, и три племянника моих, твои дети, всю свою жизнь прожили вне бурь, а это значит, да, без всякой борьбы за достижение своей большой мечты, какой бы она ни была. Обыватели вы все. Понятно? Так нечего давать мне уроки, посылать упреки. Но я все равно подозреваю, что ты всю свою жизнь был консерватором, потому что только так, будучи постоянно на стороне начальства, только став орудием послушным в его руках, можно спокойно прожить всю свою жизнь.

Седой мужчина  насмешливо качает головой.

Старик. Что за глупый набор лозунгов? Это на тебя не похоже, так выражаться. Я уже говорил тебе, что мы не действующие лица, а наблюдатели, поэтому выбираем для вселения спокойную  энергию. Я или один из моих коллег мог вселиться в одного из секретарей Александра Македонского, но не в него самого. Поэтому я был  в твоем брате, а не в тебе или в нашей матери. А заняться геологией или позже археологией  не любовницы, а я ему внушил, потому что  интересовался этими материями. Так нам проще – и никому не мешаем. Кроме того, ты к нему несправедлива, Алекс храбро воевал во время Второй мировой войны, хотя этого не желал, воевать то есть. Но он счел своим долгом уехать в Лондон к де Голлю, как только ему исполнилось восемнадцать.

Астор. Алекс уехал воевать в Африку против фашистов только потому, что его лучший друг это сделал – и его уговорил. А вот мною руководила великая идея!

Старик. Перестань, все утопии одинаковы, потому что они самая простая форма, чтобы скрыть постоянный триумф в человеке его ярко выраженных инстинктов. Мы же знаем, что вы не только люди, а также звери - и также стадные животные, что ничего вам не чуждо, но в этом вы никогда не сможете себе признаться. Именно поэтому для вас лучше любить или ненавидеть, убивать или погибать, подчиняться или повелевать во имя каких-нибудь громких и высоких идеалов, чем признаться, что вы слушаете прежде всего свои  инстинкты, не правда ли?

Астор. Ты лжешь постоянно. Я человек и только человек. Мы единственные и неповторимые, это я тебе как врач утверждаю – и мы стараемся из века в век быть лучше, чище, честнее.

Седой мужчина ходит по спальне вдоль спущенного занавеса, возвращается, останавливается перед молодой женщиной и после нескольких секунд тишины спрашивает саркастически.

Старик. Ты погубила Кигана и Колума, двух своих сыновей, а заодно потеряла мужа, тебя бросившего... Для чего ты все это сделала? Для того, чтобы быть лучше, чище, честнее?

Молодая женщина поднимает руку, чтобы дать пощечину седому мужчине, но рука ее застывает в воздухе, падает, затем она садится тихо на кровать и прячет лицо в ладонях. Но тут же поднимает заплаканное лицо,  а на нем уже гнев.

Астор. Знаешь что, братец, иди к черту! Закончим этот эксперимент, я не хочу жить. Да, да, я отказываюсь от срока новой жизни. Верни меня в небытие, а эту девушку оставь жить еще на сто лет, раз спас ее. Ты мне надоел со своими вопросами. Не хочу продолжать. Понятно?! Немедленно верни меня смерти!

Седой мужчина, явно потрясенный, пронзительно свистит.

Старик. Два! Ты второй человек во всей моей карьере, отказывающийся от моего подарка. Это, видишь ли, очень редко случается, ведь, как это ни странно может показаться, даже люди, кончающие собой, обычно при этом хотят жить, это просто для них время крайней слабости, острого желания скрыться от себя самого куда-нибудь поглубже... а что может быть, так им кажется во время глубокой депрессии, быть глубже смерти...  А ведь им нужно всего лишь подождать немного, но сил на это у них нет в данный момент. Бывает, конечно, необходимость убить себя, чтобы, например, не попасть в руки врага и не пережить мучения перед все равно неизбежной смертью, но мы не об этом будем говорить, конечно, это ведь пока что тебя не касается.

Седой мужчина потирает весело руки.

Старик. Так в чем дело, сестренка? Ты же только недавно вошла сюда веселая, жизнерадостная, неся кучу ирландских символов... А,  они что, связаны как-то с этим твоим состоянием? Или это все потому, что я тебе напомнил о судьбе Кигана и Колума, двух моих племянников? Действительно, на фоне судьбы Дервлы, твоей старшей дочери, моей любимой племянницы, прожившей долгую и плодотворную жизнь, написавшей много недурных романов для домохозяек, судьбы твоих сыновей выглядят не очень-то приветливо. Но все это теперь, для этого поколения, во всяком случае, давно позабытое прошлое, кто ярко помнит время своих дедов и бабушек, а уж прадедушек и прабабушек... Никто, вы, люди, все так быстро забываете... 

Седой мужчина поднимает не без жалости палец к потолку. 

Старик. Так неужели ты не можешь даже сегодня себе простить свое тогдашнее решение забрать мужа и сыновей с собой в чужую для них страну? Подумай, ведь все могло быть иначе для вас для всех в Советском Союзе, как тогда называлась эта страна, вы ведь могли все жить там счастливо. Чего вам там не хватало? Свободы? Ерунда, разве ты еще не поняла, что человеку свобода вообще не нужна, в нем для подобного желания слишком много от животного, вам же постоянно необходимо быть в стаде в окружении крепких псов, вы их часто называете законами или как-то еще, так что свобода, воля вольная, воспеваемая поэтами и философами, такой же миф, как многие другие с детства вам проповедуемые высшие ценности. Ну же, не отказывайся от новой жизни, я же тебя люблю, сестренка,  чувствую это. Как приятно, право, это чувство. Оно такое мягкое и безответственное: люблю грозу в начале мая, люблю бабушку, люблю я также леденцы. Всеядное понятие, не правда ли, и ни к чему не обязывающее... Это тебе не контракт подписать или присягу проорать.

Молодая женщина сделала глубокий вздох, выдох – и внешне успокоилась, только правая рука стала непроизвольно дрожать, и она левой схватила правую за запястье, но голос ее зазвучал спокойный, уравновешанный.

Астор. Я не хочу говорить на эти темы с тобой. Я так решила, разве этого недостаточно? Что ты сделал, когда первый раз человек отказался от твоего подарка, от новой целой жизни?

Седой мужчина улыбается и грозит ей добродушно пальцем.

Старик. Это я задаю вопросы, ну да, как на допросе... Ишь ты, характер у тебя остался прежним, как была ты властным существом, доктором суровым... Даже распад элементов ничего не смог изменить... Э, э, Христина в тебе просит слова. Тебе решать, это теперь твое тело... пока я не решил иначе. Дать?

Астор. Дай, дай.

Старик. Ладно. Христина, говори, милая, только не жалуйся, прошу тебя покорнейше.

Лицо молодой женщины застывает перед сценой на мгновение, затем вновь оживает, а на нем появляется сначала надежда в виде широкой улыбки, затем грусть, после неуверенность.

Христина. Добрый день, как поживаете... Да, понимаю, обычная вежливость в данной ситуации   звучит странно, но мне удивительно вновь быть собой вовне, так сказать, говорить не только с Астор внутренним голосом... Мне нужно было немного времени, чтобы придти в себя... уже лучше... Я рада, конечно, что Астор не хочет овладеть моим телом, это само собой разумеется, но  я о другом хотела вам сказать. Астор мне ничего особенного не говорит, но ее чувства очень сильны для меня, они иногда почти кричат. Так вот, я уверена теперь, что она совсем другой человек, чем хочет быть услышанной и увиденной другими людьми. Уверяю тебя, Алекс, что она, когда говорит о своем прошлом, постоянно говорит неправду, начиная с того, что она якобы была, как ее мать, глубоко идейным человеком. Это не так. Она только считает с детства своей страной Ирландию, а не Францию, где родилась, или Россию, где жила,  но это не идея вовсе, а сильная привязанность, связанная с воспитанием, и это все, что у нее сегодня осталось,  именно поэтому она купила  не бюст Маркса, например, а все эти ирландские вещи, развешанные теперь на стенах. А своих детей Астор очень любила и продолжает любить... И она очень страдает, потому что никогда не желала им зла, напротив, постоянно пыталась их всех спасти. Извините, но так я слышу ее яркие чувства. Я даже не знаю, на пользу мне то, что я вам рассказываю, или нет, но я сама за эти три недели изменилась, там, внутри собственного тела, это такая странная жизнь... Как в келье. Я теперь, если вернешь мне внешнее тело, уеду на долгое время в Тибет... А Астор мне ужасно жалко, я часто плачу без слез, когда слышу или вижу ее чувства.

Седой мужчина слушает Христину с нарастающим удивлением, а после почти кричит.

Старик. Хватит, замолчи, уйди! Да что вы обе тут мне цирк устроили! Астор, тебе слово. Говори!

Молодая женщина после мгновений неподвижности начинает покачиваться маятником, на ее лице начинается борьба, после руки безвольно падают вдоль тела.

Астор. Не буду ничего тебе рассказывать, но Христина права, к тому же полностью, я действительно почти всю жизнь притворялась, сначала, чтобы иметь Пьера, после, чтобы не потерять своего достоинства, своей репутации тоже, к тому же всегда хотела выглядеть – как мать - везде сильной, волевой, несокрушимой... Знаешь, я  лучше без слов, если ты этого хочешь,  открою тебе свое воспоминание, полностью изменившее мою жизнь.

Старик. Давай, так даже интереснее будет.

Первая часть сцены, где стоят молодая женщина и седой мужчина, постепенно погружается в темноту, одновременно перегородка, закрывающая вторую половину сцены, поднимается - и вторая половина сцены освещается. Зрители видят парижское кафе тридцатых годов, точнее, три столика, за одним из них, ближе всего к сцене, сидят три девушки.

Одна из них восклицает.

Первая девушка. Сидеть в „Клозери де Лила” и пить холодное розовое вино, это замечательно, сюда ходят лучшие умы и таланты нашего времени,  а, Астор, разве я не права? Так перестань быть серьезной, ты себя ведешь, будто у тебя постоянно зубы болят. Только подумать, что еще два часа назад мы склонялись грациозно над секционным столом! Ха!

Астор (зритель ее видит впервые) представляет собой высокую, крепкую и черноволосую  девушку, для многих она сразу была бы довольно привлекательной, если бы не прямо-таки суровое выражение лица и ее манера смотреть на всех исподлобья. Она одета в дорогое шелковое платье,  копирующее древнегреческий ионнийский хитон, расписанный орнаментом, на ногах у нее персикаи из мягкой кожи (полусапоги), в ушах маленькие золотые серьги: диски свисают на маленькой цепочке. Ярким диссонансом выделаются ее короткая стрижка и  мужская шляпа, они словно кричат о независимом характере девушки. Только ее  руки, лежащие в полном  покое  на столе, лишены малейших украшений, как и положено будущему врачу. 

Ее подруги одеты явно беднее, хотя одна носит скопированное платье и шляпку Марлен Дитрих из какого-то фильма, как многие женщины делали в те годы, а другая  какое-то платье и шляпу Греты Гарбо, тоже, разумеется, взятое из какого-то голливудского фильма. Покрой платьев двух девушек грубоват по сравнению с платьем Астор, из чего следует, что она из более богатой семьи, это сразу бросается в глаза. У ног каждой девушки стоит сумка, из каждой высовываются куски белого халата и корешки книг (учебников), но тут тоже есть разница – только у Астор сумка кожаная.

Астор. Я успокоюсь только после того, как получу диплом, тебе тоже, Фран, советую думать чаще  о мертвых, а не о живых телах.

Вторая девушка, явно хохотушка по природе, громко смеется, наклоняется к сумке у ее ног, отодвигает белый халат, роется, вытаскивает человеческое ухо и им помахивает.

Вторая девушка. Франсуаза права, лучше скажите кому здесь это ухо незаметно подкинуть. Где здесь Кокто, у этого знаменитого педераста точто инфаркт будет... Помните бедную женщину, как она кричала, когда обнаружила в хозяйственной сумке, вернувшись домой с рынка, подкинутый нами самый большой член из всех тел того дня, ее голос был слышен аж до Триумфальной арки. А мы стояли внизу и ждали, давясь от хохота. А после все же  поднялись узнать, не случилось ли чего-го дурного с этой домохозяйкой. Вот умора была! А...

Астор. Эти студенческие забавы уже не для нас, тебе пора, Марго, повзрослеть.

Марго мило скривилась.

Марго. А тебе, Астор, давно пора стать настоящей женщиной... Эй, Жерар, пойди-ка сюда. Здравствуй, нежный друг, здравствуй. Все подрабатываешь?

Молодой официант подходит к ним, сияя белозубой улыбкой.

Жерар. Привет, Марго, капусточка моя. Да, не у всех есть состоятельные родители, но мне еще год недосыпа остался, а после я буду уже месье Жерар, почтенный учитель истории... Что ты делаешь сегодня вечером? Не заглянешь ли, мой олененочек, в мою мансарду, у меня там ликеров, коньяка и закусок полно?

Марго. Наворовал, значит... Не знаю, подумаю. Ты лучше посмотри на эту красавицу, ее зовут Астор и она, представляешь, в своем возрасте еще девственница, хотя перевидала в своей жизни больше голых мужчин, чем ты женщин увидишь, даже если доживешь до ста лет.

Жерар машет рукой, в другой он несет пустой поднос, а с локтя свисает полотенце для вытирания поверхности столиков.

Жерар. Совсем не оригинально, все студентки с медицинского факультета эту шутку бородатую до колен мне постоянно подбрасывают... А, вот и Пьер Лузен пришел, я вас с ним познакомлю. Он художник или думает, что – художник, что далеко не одно и то же, согласитесь, но он очень умный парень, начитанный до невозможности, историю, во всяком случае, знает лучше меня.

Франсуаза смотрит в сторону протянутой руки официанта.

Франсуаза. А что, хорошенький. Познакомь. Астор, посмотри на него!

Появившийся на сцене молодой человек одет просто: синяя блуза рабочего, обычный шарф, обмотанный вокруг шеи, бесформенные штаны, грубые ботинки. Он высок, крепок, из-под берета падают почти до плеч светлые локоны, большой нос, короткая борода, светлые глаза смотрят словно поверх людей – и, возможно, именно это видит прежде всего Астор, когда нехотя поднимает голову и смотрит на пришедшего.

Она смотрит на походящего молодого человека – и выражение ее лица резко изменяется, все на нем смягчается, затем становится растерянным, после даже потерянным. Франсуаза смотрит на подругу и ахает.

Франсуаза. Ну и дела, я такой тебя еще не видела... Гром ударил, да? Пьер, возьмите стул и присаживайтесь к нам, мы вас угостим вином, пьете розовое? Посмотрите на нашу подругу Астор Бирн, она обычно суровее Афины-Паллады, хотя тоже ходит, как, впрочем, мы все, будущие врачи,  в сопровождении совы и змеи. Постарайтесь ее разлечь... если она вам улыбнется, угостим вас, нищий художник, целым обедом.

Жерар. Не смотрите на  его блузу, штаны трубой и ботинки без шнурков, это карнавал, он сын банкира, а его почтенная мать  живет в своем  огромном родовом поместье – и она на ты с королями и президентами. Разве не так, дружище?

Пьер на ходу хватает стул, ударяет его звонко ножками об пол у столика, плюхается на него.

Пьер. Так, все так, но я отказался взять хотя бы франк у представителей эксплуататорских классов,  будь они даже отцом и матерью. Жерар, я разве не говорил тебе об этом тысячу раз, ты ведь меня уже сколько времени подкармливаешь?!

Жерар. Да. Я пошутил. Он говорит правду. Но, Пьер, подкармливая тебя, я надеюсь, что когда ты станешь знаменитым художником, не забудешь о своем друге Жераре Кране, спасавшем тебя во времена тощих коров.

Пьер Лузен смотрит внимательно на Астор, приближает к ее лицу свое лицо... и Астор не может оторвать от него взгляда.

Пьер. Вы тоже, как и я, дитя богатых родителей?

Астор постепенно начинает брать себя в руки, ее спина выпрямляется, лицо вновь становится крепким.

Астор. Да и нет. Я ирландка по отцу и матери, хотя родилась в Санкт-Петербурге, и все мои родные, а также предки ирландские были революционерами из поколения в поколение, боролись против английского империализма. А моя мать вдобавок боролась в России против царизма, но после устала, возраст подошел, и она уехала в Париж и ушла в предпринимательство. Вряд ли можно подобное сказать о ваших предках, месье Лузен! Принципиальный какой выискался!

Франсуаза и Марго одновременно поворачиваются на своих стульях и смотрят с изумлением на Астор.

Марго. Ну и дела, ты за несколько лет нашей дружбы не сказала о своей семье и другой родне  столько, сколько за минуту этому незнакомому тебе человеку.

Астор. Вы не спрашивали. Что вы, Пьер, будете пить? Я угощаю, раз вы еще не достигли заслуженного реноме. Не вы первый, не вы последний.

Пьер. Это точно... Абсент, конечно, пока его у нас тоже не запретили. Так ваша мать из Ирландии или из России?

Астор. Ирландка из России. Отец тоже.

Пьер. Люблю Россию. Сегодня только там рабочие и крестьяне строят новый и чудесный мир.

Астор давится вином, кашляет и затем говорит подходящему Жерару, он уже несет на тарелке стакан с зеленым напитком, ложку с дыркой посередине, несколько кусков сахара и узкогорловой кувшин с водой.

Астор. Я тоже хочу выпить абсента.

Пьер Лузен. Это не женский напиток, он крепкий.

Марго смеется, Француаза тоже.

Марго. Этот парень не знает с кем имеет дело! Мы спирт давно пьем. Из банки ваши мозги, Пьер, выбрасываем – и пьем спирт, оставшийся после нашего серого вещества без нужного дела... Мне тоже принесите, Жерар, абсента, а тебе, Фран? Ну вот, что я вам говорила,  Фран сразу заулыбалась, но пока что не Астор. Ну, улыбнись, черт возьми!

Пьер. Астор, я хочу тебя пригласить в Лувр и там доказать, что выше реализма ничего нет, все модные вияния в других галереях, они только мелкобуржуазная пыль, поднятая бессилием, импотентностью гниющего капиталистического мира. Пойдешь со мной?

Астор. Пойду. Когда?

Француаза наклоняется к уху Астор.

Франсуаза. Ты – в Лувр? С ума сошла, что ли. Ты же парижанка, ты даже на башне с детства никогда не была. А уж в Лувре!

Марго наклоняется с улыбкой к уху Француазы.

Марго. Все гораздо хуже. Ты что, не видишь, она влюбилась с первого взгляда.

Астор нарочито небрежно берет из рук Марго стакан и допивает уже мутный от сахара и воды абсент подруги залпом.

Астор. Я все слышала. Ерунда все это. Никто не влюбляется с первого взгляда. Это миф.

Свет меркнет над парижским кафе 30-х годов ХХ века, перегородка опускается, а на первой половине сцены, где теперь не стоят, а  уже сидят на кровати седой мужчина  и молодая женщина, лицами к сцене, свет появляется из ниш и растет, пока эта половина сцены вновь нормально не освещается. Молодая женщина прячет свое лицо в ладонях, а у седого мужчины потрясенный вид.

Старик. Невероятно. Твоя энергия ровная, ты показала чистую правду. Но как это может быть? Я был уверен, как и Алекс, что все было наоборот, что это ты на Пьера давила, из него, как из пластелина, лепила все, что хочешь, пока он не выдержал. А тут! Значит, ты, сестренка, не была фанатичной марксистской, завлекшей неопытного французского художника в свои сети?

Молодая женщина отрывает свое лицо от своих ладоней и поворачивает его, покрытое слезами, к седому мужчине.

Астор. Нет, меня до встречи с Пьером ничего по-настоящему не интересовало, кроме медицины. Я любила театр, балет, музыку, живопись, но не больше обыкновенного. А идеи! Марксизм, фашизм, либерализм, все эти „измы” отец называл ловушками для человечества – и был прав, я это поняла довольно быстро, еще до окончания лицея. Мало ли нам Христа, восклицал отец, добавляя, что даже христианство все Церкви и все секты так исказили, что Достоевский прав несомненно: вернувшегося Иисуса Христа монахи как можно быстрее бы убили, не дали бы ему даже рта раскрыть. Но христианство меня тоже не интересовало, во мне с детства, вероятно, росла только одна идея, одна-единственная: что чудо это сама жизнь, ничего больше, поэтому нужно стараться ее интересно провести, а для этого, поняла я постепенно, нужно выбрать свой путь и идти только по нему, совершенствуя постоянно свое мастерство. А путь этот мне показал Асклепий, когда именно, не знаю,  его небольшая статуя стояла на комоде у нас в прихожей, но этот бог мне его показал и направил по нему... И путь этот мне представлялся еще в лицее в виде летевшего копья: нет ничего побочного, только стремление достигнуть цели. А цель эта – лечить и спасать жизнь людей.

Седой мужчина слушает и покачивает слегка головой, иногда посматривает на молодую женщину с удивлением.

Старик. Так  что же все-таки произошло с тобой в знаменитом кафе? Полет копья изменился?

Астор. Можно так сказать. Но точнее было бы сказать, что в „Клозери” в течение одного мига  копий стало два. Да, два, медицина и Пьер.

Старик. Но почему? А, у тебя нет на этот вопрос ответа. Это действительно была любовь с первого взгляда?

Астор. Наверное. Но мне кажется, это было что-то другое... Вся поэзия мира еще не нашла ответа на этот вопрос, даже не сумела описать как следует это копье, это копье-чувство, в меня внезапно вонзающееся. Я, во всяком случае, ощутила не то, о чем читала, видела и слушала раньше на эту тему. Я посмотрела на Пьера, когда он шел к нашему столику, и все холодное во мне, даже только холодноватое стало сразу, мгновенно, теплым и светлым. Я продолжала сидеть, но уже начинала летать. Мой голос не изменился, но в нем уже стали скользить мягкие тени чудесных звуков, а тело мое, хотя не двинулось с места, стало стремится оказаться в близости от его тела, вернее, его ауры.

Старик. Да, у каждого тела есть свой энергетический почерк, я не говорю о защитном биополе, ни о чакрах, получаемых человеком от космоса и от земли, нет, это, ты права, исключительно  индивидуальная аура, выделяемая человеком. Говорят, что когда две человеческие ауры комплеметарны, тогда узы на всю жизнь у людей не за горами. Но это не так.

Астор. Что же возникает в таком случае?

Старик. Я этими вопросоми не занимался, но мне сказали некоторые коллеги, что возникает в таких случаях редкое явление, его можно назвать долгой страстью, ведь она долгой, страсть, обычно не бывает, она всегда скоротечна, но на самом деле долгая страсть все же существует,  но только потому, оказывается, что она только часть любви... и далеко не самая важная... Ладно... Что же было дальше?

Астор. Пьер родом из Ля-Рошели, его отец был действительно банкиром, не Бог знает каким, но все же довольно состоятельным, к тому же местным депутатом, а бездетный дядя - владельцем на острове Ре десяти устричных ферм и нескольких ресторанов. А мать действительно была  аристократкой, владеющей  большим наследственным имением. Пьер решил стать художником, с детства любил рисовать, а ему родители мешали, толкали его к иному делу, более респектабельному, поэтому он взбунтовался и поднялся к Парижу. Это случилось  два года до нашей встречи. Провинциал, в общем, поэтому и пригласил меня в Лувр; он не понимал, что меня, как всех парижанок из интеллектальных семей, с раннего детства туда водили – и что этот Лувр уже к двенадцать годам буквально тек у меня из ушей. Хорошо еще, что не пригласил меня на Эйфеловую башню или в сады Тюильри. Ну, ты все это знаешь.

Седой мужчина хихикнул.

Старик. Еше бы. Я сам никогда с Алексом на башню не поднимался, это же позор для настоящего парижанина. Но ты выдержала Лувр, разумеется.

Астор. Конечно. Я его, правда, даже не слушала, только себя – и мне хотелось только одного, оказаться с ним в постели, чтобы проверить, все ли так, как мечтаю уже давно... А я ведь действительно была еще девственницей.

Старик. Почему?

Астор. У меня нет ответа на этот вопрос, могу только сказать, что у мамы были любовники, у  папы нашего тоже были любовницы, но по-настоящему хорошо им было только тогда, когда они были вместе, так что очень возможно, что мне  поэтому не хотелось начинать с пустяков. Марго предложила мне ключ от своей квартиры, но я от него пока отказалась, а привести на квартиру матери этого фанатика-коммуниста, страстно влюбленного в свою мечту лишить земной шар бедности и неравноправия, тоже не могла. Сам он делил с каким-то студентом какую-то мансарду, так что... Но не все это мне мешало. Не знаю что именно точно меня останавливало, но, возможно,  мне хотелось сладко пострадать, поэтому между нами все произошло далеко не сразу после моего знакомства с ним, да, я не сразу Пьеру отдалась, заставила его помучиться, себя тоже. Целых два месяца он таскал с собой на свидания со мной в скверы и на улицы свою зубную щетку, представляешь. Он уже сходил с ума от желания мною овладеть, а я... А я была безумной уже давно, но продолжала накалять его, держалась изо всех сил, хотя без всякого секса уже понимала, что он единственный мой мужчина – и что только он может быть моим мужем и отцом моих детей.

Старик. Что же произошло?

Астор. Землетрясение мягкое, когда сливается в единое целое земля и небо. В ушах у меня рос шум странной симфонии, он рос так, что еще немного и, так мне показалось, появятся ангелы со своими трубами... При этом... Как это тебе сказать, ты ведь мой брат... хотя нет, не брат... В общем... Мать, как ты знаешь, заставляла меня долгие годы заниматься гимнастикой, не только... да так заниматься, что для меня до старости лет делать шпагат и многое другое было сущей ерундой... Я же тогда не знала, что мать делала со мной,  а позже  и с тобой, все то, что она сама сделала в России с собой, а после все то, что ее товарищи с нею из Боевой организации сделали, их ведь жутко тренировали, чтобы в случае чего у них были повышенные  шансы остаться в живых. Когда я позже поднимала и несла раненых и больных... или когда успокаивала одним ударом тело большого и сильного больного, охваченное алкогольным делуриумом, на меня коллеги смотрели с откровенным изумлением, а другие больные начинали меня бояться: прямо смех и грех... Да, это же по просьбе матери, так сказать, тебе в спортзале сломали нос и покалечили надбровные дуги, разве не так?

Старик. Так. Наша мать от нас потребовала, только прямо не говорила об этом, чтобы мы научились себя защищать сразу от трех нападающих, не меньше, а также спасаться правильно, если это нужно, а это ведь даже труднее, чем нападать. А мы не понимали, не знали ведь ее прошлого. Бокс, борьба, стрельба, я должен был стать  чемпионом по офицерскому пятиборью, не выступая при этом на соревнованиях. Помню, мать за успехи таграждала Алекса деньгами, путешествиями... Больше, мать со мной уходила для тренировок в горы. А тебя она впрягла в десятиборье. Помню, все помню.

Астор. Да, она нас не жалела, чтобы мы в случае нужды выжили, только я этого не понимала... Но я о другом хотела сказать. Именно поэтому девственной плевы у меня ко времени моей встречи с Пьером уже давно не было, как и  у многих спотсменок... Но гибкость и владение... Ну, эти подробности никому не нужны. Короче, боли у меня не было даже в самый первый раз, я тот утренний час назвала брачной ночью, и Пьер меня сразу унес на седьмое небо. Вот. Но сильнее всего было во мне ощущение... Я много позже нашла странные слова, чтобы его выразить: когда я с ним была рядом, то превращалась в кусок железа в плавильной печи.

Старик. Красиво сказано... Когда Алекс, а я в нем, ушел в сорок третьем в Лондон, а после в Тунис, записался в Первую французскую свободную дивизию и прошел с нею весь ее боевой путь до Кольмарской операции в сорок пятом, то я искренно им гордился, ведь не ожидал от  него подобной прыти, хотя вместе с ним, так сказать, тренировался. Но могу тебе искренно сказать, что он выжил на войне не в результате моих усилий, я ничего не сделал, чтобы его спасать, это не наша работа, помогать людям убивать друг друга, а только благодаря своему везению и, это я подчеркиваю, настырному учению его матери Арин Бирн, ведь в результате постоянных тренировок реакции у Алекса оказались резко повышанным, он прятался во время обстрелов быстрее, чем многие другие его боевые товарищи, а в рукопашной, в ней он был несколько раз, бедным немцам и итальянцам с ним пришлось несладко... Ты тоже, кстати, именно поэтому выжила в Испании и в других местах, где тебя поджидали опасности, я в этом уверен... Этого у нашей матери не отнимешь, она нас готовила к борьбе и к войне постоянно с раннего детства, не объясняя, разумеется, для чего она это делает, хотя сама Арин весь период немецкой оккупации и Виши даже пальцем не пошевелила, как и отец. Впрочем,  во время оккупации Арин значительно увеличила свое состояние, но спекуляциями она занималась очень осторожно, всегда через вторые, а иногда третьи руки. Знаю, что несколько раз ее обманывали торговые партнеры во время войны, французские и немецкие... Ты знаешь что с ними со всеми случилось? До одного? 

Астор. Судя по всему, что я уже видела и слышала о ней, ничего хорошего. Но почему наша мать осталась нейтральной? Она ведь не могла быть пронацисткой!

Старик. Наша мать ничего об этом не говорила, но для меня очевидно, что после победы большевиков и ее решения выйти из вооруженной борьбы она быстро стала возвращаться к своим ирландским корням, а для многих ирландцев во время войны врагами могли быть только англичане, не немцы. Немцы, нацисты они были или нет, ирландских националистов они вообще не интересовали, потому что  за всю свою современную историю ирландцы никогда не имели с ними дела малейшего, а вот с англичанами... А некоторые ирландцы, ты это знаешь, стали во время Второй мировой войны германскими агентами: они были готовы на все, что угодно, лишь бы насолить англичанам. Но не Арин Бирн. Быть на стороне нацистов или фашистов она действительно не могла,  эти разновидности социализма она не принимала. На стороне французских коммунистов она тем более быть не могла, на стороне разных англичан и американцев – тоже не хотела, она их всех в лучшем случае презирала, поэтому выбрала нейтральность... Но я отвлекся, хотя эти мысли,  разные воспоминания о войне могут быть сегодня для Алекса полезным: да, почему бы мне не состряпать военный сон для Алекса, дать ему в течение нескольких лет пережить, приукрасив, его собственное прошлое? Его тело сумеет благодаря моим усилиям просуществовать еще несколько лет, но через максимум пятнадцать лет распад неизбежен. Так пусть поплавает пока что в хороших снах.

Астор. Сделай это, дай ему такие сны. Я была к брату несправедливой. Он был гораздо добрее, сложнее тоже, чем мне казалось.

Старик. Говоришь, значит, что ты была с Пьером, как кусок железа в плавильной печи? Действительно красивый образ. 

Астор. Я его таким не считаю, для меня это было одновременно счастьем и проклятьем. Хочешь,  могу тебе показать еще одно очень важное для меня воспоминание?

Старик. Да, да, это будет интересно, пожалуй.

Вновь свет на первой половине сцены, в спальне в Швеции в ХХІ веке, где сидят на кровати лицом к зрителям седой мужчина и молодая женщина, меркнет, перегородка,  закрывающая вторую половину сцены, поднимается -   и постепенно на второй половине сцены возникает и усиливается свет.

Перед зрителями предстает рабочий кабинет: большой письменный стол, библиотека вдоль двух стен, барочный топчан, столик, нагруженный напитками, за спиной кресла письменного стола висит на стене большой портрет святого Патрика, перед столом стоят несколько стульев, тоже в стиле  раннего французского барокко. На одном из стульев сидит еще молодая Астор, а за столом восседает в кресле Арин Бирн, спокойная, уверенная в себе женщина, все еще привлекательная, спортивная, как и ее дочь.

Арин. Твоей дочери и моей внучке Дервле уже два года, а ты, уже врач с дипломом в кармане,  что же, еще не поняла своего мужа, так ведь получается? Ты назвала мою внучку „дочерью поэта”, Дервлой, в честь ее отца...  Зря. Так признайся  же матери, наконец, что ты ошиблась.

Астор уныло поднимает взгляд на мать.

Астор. Да, признаюсь.

Арин. Так-то лучше. Мало того, что он марксист, твой Пьер, а я их ненавижу всей свой душой, но он к тому же художник без малейшего дарования,  вдобавок глуп, как сивый мерин, а еще он ветреный человек, гуляка и развратник. Я наняла сыщиков. Он тебе изменяет постоянно – и с кем попало. Это ты знаешь?

Астор. Да, знаю. Но в его западню почти все попадают, ведь у Пьера удивительный дар мимикрии, к тому же память у него, как у двух слонов, все, что он слышит и читает, сразу запоминает, поэтому он может стать кем угодно в короткий срок, копировать кого угодно, даже Гегеля, если это ему нужно. Он действительно может цитировать наизусть целые куски им однажды прочитанной книги, он в сущности даже ее не читает, а фотографирует своим зрением - и запоминает. Но ума и таланта Бог ему действительно не дал никакого, даже малейшего.

Арин. Нет никакого Бога, но есть твои ошибки. Ты не того выбрала. Так?

Астор. Но как я могла при таких его способностях это сразу понять? Ты бы тоже попала в такую западню, созданную природой, я в этом уверена. К тому же он хороший танцор, не только, он  умеет себя вести точно так, как это нужно в том или ином случае, причем в любом обществе, от низшего до высшего, ведь получил  прекрасное воспитание и учился в одном из лучших интернатов Швейцарии, ко всему прочему говорит без акцента на семи языках. С ним нужно пожить некоторое время, чтобы его раскусить, чтобы понять, что он... что он...

Арин. Что он всего лишь большая губка, впитывающая все подряд.

Астор сгорбилась, по щекам ее потекли слезы, а руки поднялись к подбородку, схватили друг друга и стали выкручивать друг друга, как два борющихся человека.

Астор. Да, губка. Можно подобрать другое слово, но смысл именно этот.

Арин. Очень хорошо, что ты сама все это поняла, потому что я не собираюсь тратить свои деньги для устройства такого человека. Пусть возвращается к своим состоятельным родителям и к богатому дядюшке, они только этого хотят, он же для них для всех единственный наследник. Пусть идет куда угодно, к черту, к богу, куда угодно, но от нас подальше... Вот что, разведись с ним, я это быстро устрою, не беспокойся, уже все подготовила, от свидетельств до фотографий его многочисленных измен, его ужасающего аморального поведения. Разведись, иначе не куплю тебе в Париже медицинский кабинет вместе с клиентурой. Не будет у тебя частной практики, понятно?

Астор. Мама, ты не понимаешь главного. Я уже пробовала не раз от него уйти.  Отомстить за его измены тоже пыталась. Изменила ему не один, а четыре раза. Даже завела любовника... выдержала три недели. Все бесполезно, я люблю Пьера и не хочу без него жить, вернее, не могу, просто не могу, без него я в пустыне без воды, неужели тебе это трудно понять?
Арин, безупречно одетая и причесанная, встает, отталкивает свое кресло к стене, начинает ходить по кабинету и сердито поглядывать на дочь.

Арин. Трудно понять? Да это невозможно понять, ведь ко всему прочему твой Пьер бездельник. А  все то немногое, что он все-таки написал, все его картины до единой – ниже всякой критики, он никогда не будет настоящим художником,  и ты это прекрасно понимаешь,  а это означает,  что он будет висеть у нас на шее до скончания века. Почему этот французский дурень стал большевиком, это ты хоть знаешь?

Астор. Нет, но догадываюсь. Достаточно его послушать, а также его друзей из компартии, чтобы это понять... Марксистская вульгата ведь очень простая, она даже проще, примитивнее христианской. Раз, два – и все в раю, но не на небесах на этот раз, а прямо на земле.

Арин разводит руками и топает ногой. Она отворачивает свое лицо от дочери, чтобы она не увидела на нем мимолетную гримасу злобы.

Арин. Как можно было влюбиться в такого идиота? Ладно, ты считала, что он гений. Но после того, как ты выяснила, что твой гений на самом деле кретин, твоя любовь должна была улетучиться, разве не так?

Астор. Ты отца любишь?

Арин. Да.

Астор. Всегда любила его одного?

Арин. Да, мы росли вместе в Петербурге и срослись еще в детстве, ну, в некотором роде, но ведь это не все в жизни, любить друг друга, далеко не все. Во-первых, твой отец далеко не идиот, напротив, умный человек. Во-вторых,  он полностью самостоятельный человек, мне заявивший уже очень давно, еще тогда, когда я вернулась из России, что стоит мне захотеть, он тут же покинет меня и все эти хоромы вместе с моими деньгами, как он выразился. А, в-третьих, любовь к мужчине или к женщине не должна быть в человеке выше самой его сути. А ты отказываешься от себя самой, чтобы жить с этим Лузеном. Нет, я его лучше пристрелю, если нет другой возможности от него избавиться. Очень даже просто. Не хочешь быть разведенной, ладно, будешь вдовой, всего и делов.

Астор изумляется, у нее рот даже глуповато открывается – и она начинает немного заикаться.

Астор. Как это застрелишь? Что ты говоришь?

Арин смущается, прячет быстро руки за спину, словно у нее в ладонях уже было по  пистолету.

Арин. Ну, ну, погорячилась я, да, да, это я так, пошутила... да, да, неудачно пошутила, понимаешь? Но содержать большевика мне, бывшей социалистке-революционерке, воевавшей с ними, а теперь наблюдавшей, что они творят в бывшей России, ставшей, не выговоришь, сэсэсэр, не пристало. Никак. Так что не разведешься с ним, не видать тебе собственного медицинского кабинета, а что означает для  врача частная практика в хорошем районе Парижа, это ты знаешь:  достаточно высокое положение в обществе, хорошие доходы, почет со стороны людей. Ты ведь знаешь не хуже, а лучше меня, что врач со своей частной практикой во Франции сразу входит в среднюю буржуазию, он ведь сам себе хозяин, а также хозяин своего предприятия. Подумай.

Астор встает резко и смотрит в упор на мать, желваки на ее скулах начинают играть, обе женщины становятся  очень похожими друг на друга в этот миг. Она топает ногой два раза, второй раз сильнее первого.

Астор. Никто не заставит меня жить так, как я этого не хочу. Никто, даже ты. Пьер – мой, только когда он рядом, я живу полноценно. Он – моя идея или моя вера, выбирай по вкусу. Я все понимаю, мама, все, я даже скажу тебе больше: Пьер к тому же... ну, не очень смелый человек. На нас однажды напали хулиганы, так он почти сразу меня бросил и убежал. После сказал, что не хотел портить свои руки художника.

Арин. Вот, видишь, ко всему прочему он трус, слизь, а не человек. А хулиганы?

Астор. Я на Пьера так рассердилась за его трусость, что покалечила всех троих и оставила их на месте в бессознательном состоянии, даже не оказала первой помощи. Это было у метро Бланш. Я так рассвирепела, что у меня ботинки были сплошь покрыты кровью.

Арин. Браво. Ты моя дочь, это беспорно.

Астор. Именно поэтому твой шантаж не пройдет. Я во всем, кроме Пьера, не слабее тебя, понятно, так что устроюсь врачом в какой-нибудь больнице или в частной  клинике. Я даже верну, если хочешь, тобою купленную и мне подаренную квартиру, где мы живем, твой свадебный подарок... Автомобиль тоже верну. Я сказала: нет! А если решу,  то сама его пристрелю, понятно? Ты права, может быть это было бы лучшим выходом из положения.

Арин останавливается как вкопанная, а после начинает хохотать, аж  сгибается. Переводит дух, поднимает голову к потолку и вновь начинает хохохотать.  Когда еле отдышалась, стала махать руками, себя успокаивать.

Арин. Вряд ли для него... Ой, не могу больше... Уморила мать... Дай отдышаться... Да, ты действительно моя дочь гораздо больше, чем мне казалось. Алекс больше в отца пошел, спокойный такой, вдумчивый. А в тебе настоящая ирландская бестия  живет, как и во мне! Уморила! Она сама его пристрелит! Русская женщина так о своем муже никогда спокойно не скажет, это точно... Ладно, уговорила. Делай все, как знаешь, в конце концов тебе с ним жить, не мне. Получишь свою частную практику, получишь, не буду же я из-за урода этого портить своими руками карьеру дочери... Так вот, знакомый моего знакомого доктор Мерсье собирается на покой, у него большой кабинет на улице Лафайет на первом этаже, там прекрасный зал ожидания и все прочее, вся нужная аппаратура, все инструменты, даже рентгеновский аппарат есть, дорогой, чертяка, но что поделаешь... Довольна?

Астор. Но это стоит огромных денег! Как же ты...

Арин. У меня остались кое-какие сбережения, да и заработала в течение последних лет не так уж  мало, так что не беспокойся. Но ты уж извини, я приму кое-какие меры предосторожности, чтобы твой Лузен,  он еще тот фрукт, не мог в будущем сделать ничего худого с нашим добром... Не беспокойся, мои нотариусы займутся этим делом.

Астор. Меня совсем другое беспокоит, ведь Пьер ко всему прочему очень легкомысленное существо, ему ничего не стоит начать говорить кому попало то, что он думает, ко всему прочему именно там, где этого делать нельзя - и даже делать опасные глупости; он совершенно не думает о возможных последствиях. Пьер, например, не так давно во время партийного собрания выступил с критикой Сталина, не одобрил, видите ли, некоторые аспекты Коллективизации.

Арин. Были бы большевики у власти здесь, во Франции, они бы сразу сразу за такие слова объявили твоего муженька врагом народа, арестовали и расстреляли – и мы бы от него избавились... Х-м... Шучу, шучу... Надеюсь, его сразу исключили из партии.

Астор. Нет, обошлись с ним, как с деревенским дурачком, он ведь все плакаты и транспаранты бесплатно им малюет, как и, что гораздо для них важнее, портреты разных советских вождей для демонстраций, прежде всего товарища Сталина. Пьер хвастался мне, что то ли сам Дюкло, то ли сам Торез, в общем один из этих типов, будучи в восторге о соцреализма Пьера, послал один из его портретов Сталина в Москву – и что там его всячески хвалили. Так что Пьер с этой точки зрения для них, коммунистов здешних, ценный человек. Некоторое время назад Марсел Кашен учредил праздник „Юманите”, чтобы всем показать „пролетарскую солидарность”, так Пьер там многие стенды оформил... Нет, ему только прочли несколько лекций – и этого оказалось достаточно... От него даже не потребовали покаяния. Что ты так на меня смотришь? Если Бретон, Арагон, Элюар, Драйзер – послушные коммунисты, так что же можно требовать от моего Пьера, дурня такого? Ты считаешь, может быть, что он умнее, проницательнее всех этих поэтов и писателей?

Арин.  Нет, но я понимаю другое, а именно... что если большевики начнут приходить здесь власти, то все мы вовремя уедем, а твой Пьер останется, а что марксисты делают в России, это я тебе подробно уже рассказывала. Во Франции они не будут поступать иначе, и когда Пьер, а он останется, это уж непременно, снова начнет чудить, он уже своей мазней не отвертится... Извини меня, грешную, но я плакать не буду.

Астор. Неужели ты можешь думать, что они могут во Франции захватить власть?

Арин. Я уже давно знаю, что на этом свете все возможно, даже то, что еще минуту назад человек уверенно считал невозможным. Так что же ты собираешься делать, чтобы уберечь своего идиота, если не собираешься послать его ко всем чертям, как следовало бы?

Астор. Я думала об этом долго, представь себе – и наконец придумала. Я собираюсь стать святее папы Римского, не вижу другого выхода, чтобы наблюдать постоянно за Пьером, не давать ему делать глупости. Сама запишусь в его дурацкую партию, что же мне еще остается... Они все дурацкие, впрочем.

Арин. Ты с ума сошла, это точно.

Астор. Ах, мама, это уже давно произошло, именно тогда,  в том кафе и в тот день, когда впервые увидела Пьера.

Свет на второй половине сцены, где кабинет Арин Бирн в тридцатых годах ХХ века, меркнет, перегородка  опускается, а в первой половине сцены, в спальне в ХХІ веке в Швеции, свет вновь появляется и усиливается. Седой мужчина уже наливает себе из бутылки в стакан, стоящий на компьютерном столике, напиток, выпивает его залпом и говорит не без иронии молодой женщине, сидящей на стуле перед компьютером и смотрящей на седого мужчину снизу вверх.

Старик. Этому виски лет семьдесят, не меньше, ты себе ни в чем не отказываешь... Это я так говорю, пытаюсь отвлечься, потому что ты, сестренка, продолжаешь меня изумлять. Это же нужно было такое придумать, стать членом политической организации своего мужа, любимого своего человека... с единственной целью за ним следить, чтобы в случае необходимости защитить его от него самого и от действий его однопартийцев. Это же надо придумать!

Седой мужчина начинает ходить по спальне, попивая виски, иногда щелкая от удовольствия языком, но когда он поворачивает голову в сторону молодой женщины,  удивление вновь и вновь появляется на его старом лице, почти, впрочем, лишенным морщин.

Старик. Алекс даже представить подобное не мог, напротив, он был уверен, что это  ты фанатичка...  Ты так великолепно играла! Но как мой и твой Алекс не подумал как-то объяснить себе странные, по меньшей мере, реакции Арин на все твои выходки? А она ведь спокойно отнеслась к твоему переходу в лагерь ее смертельных врагов. Кривилась, морщилась, но дальше этого не шла, а ведь должна была тебя выгнать из дома, прервать с тобой всякую связь - и уж тем более тебе не помогать... Или, может быть, Алекс считал, что ты матери ничего не сказала, а она ведь в личную жизнь своих детей никогда не вмешивалась, открыто, во всяком случае.

Астор. Значит, Алекс узнал каким-то образом о моем членстве в компартии, но ничего нашей матери не сказал? Почему?

Старик. Алекс всегда любил свою старшую сестру, поэтому ему совершенно не хотелось, чтобы вы с матерью поссорились. Но это произошло много позже, ты что, забыла, что Алексу в тридцать шестом, когда пришел во Франции к власти Народный фронт, было всего одиннадцать лет, он только поступил в коллеж? Его в те времена интересовали совсем другие вещи. Это я в нем, недавно поселившись, все видел, но меня тоже не интересовали все эти банальности вроде вечно пустых реформ, глупых войн и бессмысленных революций, они всегда всего лишь уродливо ускоренные эволюции. Все искусственно ускоренные процессы, впрочем, в пути неизбежно уродуются, спокойного времени ведь уже нет ни у кого подумать основательно и все поставить на место... Нет, все то, что в тебе в течение всей жизни произошло, да, да, для меня гораздо интереснее, оригинальнее... Я чувствовал, что с тобой что-то не так, в особенности после того, как ты так странно умерла, понимал до этого, что ты словно выкрученная мочалка в ведре, но понять причин не мог, мы ведь в чужие души, то есть в мысли и чувства людей никогда не заглядываем.

Астор. Действительно, я забыла, что мой братик был тогда еще мальчуганом, серьезным, правда, ему так хотелось побыстрее стать взрослым. Ты прав, люди полные кретины, раз торопятся взрослеть, оставить образование позади себя... А ведь это лучшая пора жизни. Ты не выдал меня матери, брат мой милый, и это мне очень приятно, хотя на самом деле мать давно все знала... А отец нас любил, даже очень, но нами особенно не интересовался, если все развивалось в доме нормально. Правда ведь?
Старик. Да, Лиам был самым обыкновенным человеком обсолютно во всем, поэтому, как мне кажется, Арин так его любила, так ценила – и потому прожила с ним всю его довольно долгую жизнь, а после его обычной смерти долго оплакивала его – и никогда не жалела, что  он был ее мужем, потому что рядом с ним она сама становилась, пусть на время, нормальным человек... Жажда крови врагов, во всяком случае, когда она смотрела на лицо Лиама или лежала рядом с ним, ее на время покидала.

Астор. Жажда крови врагов?

Старик. Наша мать несла в себе энергию многих поколений воинов, от них она унаследовала страсть к насилию, но еще больше стремление к грабежу. Именно такие люди становятся  в  вашем современном мире  революционерами или крупными бизнесменами, поэтому Арин ни в чей защите никогда не нуждалась,  она сама была по натуре своей опасным хищником, считающим любое стадо своей пищей – и такой оставалась до своей смерти. Она убивала или разоряла людей, насыщалась – и тут же забывала о них. Но к нам, к своим детенышам, она всегда относилась с неизменной лаской, заботой и терпением. У вас на планете ничего никогда не меняется, только видоизменяется.

Астор. Я буду думать обо всем, что ты сказал о нашей матери. Бог мой, сколько скрыто за нашими улыбками, манерами, словами... Но ты  ошибаешься, если думаешь, что я была лучше нашей матери, что защищать свою любовь чище, благороднее, чем свои идеи или веру, хотя, как я понимаю, для тебя любая идеология, это  тоже вера в некое божество...

Старик. Конечно, они синонимы, ведь любое идеологическое построение не может быть наукой, поэтому нуждается в вере.

Астор. Да, наверное, ты прав. Так я тебе расскажу один эпизод, о том как раз, как я защитила Пьера... Никогда никому не рассказывала об этом случае... ты поймешь почему. Это случилось в 1937 году в Испании во время Гражданской войны. Пьеру, видите ли, пришла в голову благороднейшая мысль поехать в составе Интернациональных бригад защищать Испанскую республику от проклятых фашистов, как тогда говорили. Я его отговоривала так и сяк, но он был убежден, что с помощью Сталина коминтерновцы и красные испанцы легко разгромят фашиста Франко и его клику, как он кричал в ответ на все мои аргументы. Я ведь до этого спросила у матери ее мнение – и она сразу ответила, что на стороне Франко и Национальной Испании воюют профессионалы, а на стороне Красной Республики в основном ополченцы, поэтому кто прав, кто виноват, кто добрый, а кто злой не имеет в этом деле малейшего значения, потому что профессионал всегда побеждает любителя, если, конечно, соотношение сил не один против ста, а в Испании подобного соотношения сил не наблюдается. Как врач я могла с матерю только согласиться, но сказать все это Пьеру было невозможно: он бы все равно не понял, он буквально  горел, страстно жаждал создать в Испании новый мир, небывалый, наилучший за всю историю человечества, именно такой, какой строит Сталин в СССР. Кроме того, я думаю, что  эта жажда создать новый коммунистический мир очень высоко возвышала его в собственных глазах. Поэтому он ужасно бы на меня обиделся, если я сказала бы ему все то, что действительно думаю – и ушел бы. Поскольку я уже была членом его партии, то мы, оставив дочь моим родителям, уехали вместе в Испанию... Мать оказалась права, конечно, мы не выиграли ни одного серьезного сражения, кроме Гвадалахары, кажется. Но мне было на все это наплевать, меня интересовал только Пьер... Моя серьезная  беда оказалась в том, что я  кое о чем очень важном уже позабыла. Раз он пошел на войну добровольцем, то я и забыла об этой беде... Что Пьер, любовь всей моей жизни, не только довольно-таки трусоват, но при этом обожает показывать всем подряд, какой он герой... Он не может не хвастаться... Я тебе все покажу... Ты увидишь свою старшую сестру во всей ее красе...

Опускается большой или портальный занавес. 

Антракт

                                                     ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Поднимается большой занавес. 

Первая половина сцены пребывает в темноте, перегородка поднята, а на второй половине сцены, освещенной многими керосиновыми лампами, зритель  видит грязный лазарет, человек пять или шесть, среди них женщина, лежат на старых продавленных койках, на  телах этих людей грязные и окровавленные бинты. На обшарпанных стенах приклеены республиканские плакаты времен Гражданской войны в Испании, а также видны портреты Бакунина, Ленина и Сталина. За сценой раздаются  приглушенные и весьма фальшивые звуки „Интернационала”.

Входят две медсестры, грязные и уставшие.

Первая медсестра. У нас даже бинты закончились, а достать их целая проблема, хотя столица рядом. Но скоро, так обещали, подъедут грузовики, чтобы вновь всех раненых и больных отвести в Мадрид, но сколько из них доживут до ворот госпиталя, знает только Дева Мария, дороги после дождей в таком состоянии, что они могут вытрясти душу даже из здорового человека. Все же у нас еще морфий остался, так что  давай, сестра, перез эвакуацией раненых всем сделаем по еще одной инъекции, меньше страдать будут, бедняги. Боже, спаси их души.

Вторая медсестра. Тише, тише. Ведь могут понять, что ты училась в монастыре на сестру милосердия, а здесь за меньшее расстреливают.

Входит Астор  в сопровождении бойца, они тащат мешки, каждый по два.

Астор. Я достала морфий, кокаин, камфарное масло, эфир, хлороформ, скальпели и пилы, разные кислоты, наборы для наркоза, бинты и марлю, много чего еще... Сигарет двести пачек, табака сто кульков. Мы вновь на коне!

Первая медсестра. Доктор, где вы все это достали, ведь  здесь, на фронте, страшный дефицит всего на свете, а табака вообще не стало, раненые плачут.

Астор. Украла, довольны? Нет, переспала с кем надо. Теперь довольны? Шучу, конечно, просто нужно  иметь хорошие связи, подкупить кого нужно. Теперь уж точно довольны.

Вторая медсестра. Нельзя так шутить, доктор, вы же знаете, что даже умирающий может на вас донести, раз доносительство у нас в Испании везде стало синонимом гражданственности.

Астор рассмеялась.

Астор. Но не вы? Вы ведь на меня не донесете?

Первая сестра. Нет, вы это знаете... А вот вы, доктор, за последние слова сестры вполне можете на нее донести, как на врага народа... и тебя, Розалия, расстреляют... Вам все смешно, доктор... А, вот еще раненых тащат. Давайте быстро все распаковывать.

Но они все остановились перевести дух.

Вторая сестра. У меня впечатление, что эта революция и война всех сводит с ума, никто уже не понимает где добро, а где зло.

Астор. Все революции такие, разве английская, французская или русская были иными? Мне мать как-то сказала, что революционер чаще всего чувствует себя обязанным, создавая новый мир, уничтожить старую шкалу ценностей, но что беда не в этом, а в том, что старой шкалы ценностей, а в ней знание где добро, а где зло, что можно, а что нельзя, уже нет, а вот новой шкалы ценностей, пока идет революция и после гражданская война, поэтому в течение этого пустого времени  нет  и быть не может для людей определенных правил поведения вообще,  совести в людах, чести, честности, вообще ничего нет, кроме случайного произвола любого начальника: захотел, расстрелял, захотел, не расстрелял. Ужасно, правда?

Первая сестра. Доктор, тише говорите, тише. Не следует здесь подобное произносить... О, сколько вы достали антисептики... Мы теперь спасем... Ну вот, опять несут раненых, а грузовики еше не прибыли, придется их оставить пока на носилках или прямо на полу...

Вносят трех раненых на носилках. Один из них приподнимается, это Пьер Лузен.

Пьер. Астор, это я!

Астор бросается к нему, уже лежащему на полу на носилках.

Астор. Господи, где тебя ранили... А, в руку и плечо... Пулями. Так... повернись немного... Навылет, слава Богу. На губах и во рту крови нет. Да, да, вижу, это не страшно, ух, крупные сосуды не задеты, иначе истекал бы кровью. Так что успокойся. Подожди, я других быстро обследую и сразу к тебе вернусь.

Астор подходит к другим раненым.

Первый  раненый, тоже лежащий, как и Пьер, на носилках на полу, хрипит,  у него рана в груди, а во рту и на губах кровь.

Первый раненый. Слышу, доктор, что вы француженка. Я тоже француз, как и этот мой товарищ, меня зовут Жан Кошье, а это Оливье  Боленкур. Мы слесари... Были. Вместе сюда приехали, в Испанию. Мы из бригады Штерна. Но вот, видите этого человека впереди, да, на той носилке, ну, вы его только что осматривали? Это Пьер Лузен. Так вот, мы шли в атаку - и когда спустились в низину, напоролись на замаскированные пулеметы фашистов – и они стали нас косить, как пшеницу, уверяю вас, доктор, как пшеницу, но мы продолжили атаку, пока три четверти из нас не полегли убитыми или ранеными... А Лузен,  этот вот, да,да, этот, так он сбежал с поля боя, как заец, мы оба этому свидетели, ведь оказались втроем в одной рощице. Я лично несколько раз выстрелил вслед этому дезертиру и ранил его... Позовите какого-нибудь, нашего комиссара, мы ему все расскажем, пусть даже сам Марти об этом узнает: Лузен должен быть осужден и расстрелян, ведь иначе нет вообще  справедливости на земле. Сколько товарищей здесь, по Мадридом, уже отдали свои жизни за дело рабочего класса, а это говнюк трусливый, что же, будет жить, он что же, выкрутится! Нет, не бывать этому. Вызовите коммиссара как можно быстрее, пока я еще могу товорить. Вы это сделаете? Быстрее надо, быстрее, чувствую, скоро снова потеряю сознание.

Астор внимательно слушает раненого, он хрипит, но его слова различимы, и она постоянно оглядывается по сторонам, а когда одна из медсестер начинает двигаться в ее сторону, отгоняет ее жестом. Затем наклоняется к раненому.

Астор. Конечно. Трусам и дезертирам в наших рядах не может быть места. Не беспокойтесь, я все сделаю.

Первый раненый. Спасибо, товарищ. А как там Оливье?

Астор идет, осматривает второго раненого и возвращается.

Астор. У него серьезная рана в живот, осколок снаряда, и пуля в легком: он пока не пришел в сознание... Клавдия и Розалия, отнесите все мною привезенное в нашу аптечную комнату и как следует рассортируете. А где солдат, мне помогавший? А, вернулся на свой пост. Хорошо, вам самим придется все сделать, а я пока постараюсь этих троих спасти, они потеряли очень много крови. Идите, идите.

Медсестры берут по мешку за горловину в каждую руку и тащат их волоком за сцену. Астор подходит к краю сцены и начинает смотреть невидящим взглядом в зал, затем ее лицо жутко искажается, слезы начинают течь по щекам, затем она хватается за рот, чтобы остановить  рвоту, затем поднимает голову и глотает ее. После открывает рот и проводит дрожащей рукой рукавом по губам.

Астор. Моя работа – спасать жизни. Я десять лет училась спасать жизни. А дала клятву Гиппократа, больше, гораздо больше, эта клятва существовала во мне еще до того, как я стала студенткой, потому что у я была уверена с юности, что нет для меня более благородной профессии, чем профессия врача.

Астор подходит к этажерке, прислоненной к стене,  отодвигает марлевую занавеску и достает большой шприц.

Астор. Чтобы вызвать воздушную эмболию нужно введти в большую артерию не меньше двухсот миллилитров воздуха, меньше не перекроет поток крови... Я прошу прощения у тебя, Господи, потому что через минуту у меня уже не будет возможности это сделать ни на этом, ни на том свете.

Астор подходит к первому раненому, опускается на колени рядом с носилками.

Астор. Товарищ Кошье. Я вам введу смесь болеутоляющего и снотворного. Вы проснетесь уже в больнице в Мадриде. Иначе будете с такой раной в грудь очень страдать в кузове грузовика по разбитым дорогам.

Первый раненый. Да, доктор. Спасибо. Я не забуду вашей доброты.

Астор достает из-за спины большой шприц и почти ударяет им раненого и вводит воздух, затем встает, подходит ко второму раненому, все еще не пришедшему в сознание, и повторяет свой смертельный жест. Затем она слышит шум шагов и стремительно  отходит от носилок к аптечке, висевшей на стене. Появляются солдаты-санитары, они тащат на носилках двух новых раненых. Затем выходят на сцену две  уже знакомые медсестры.

Первая медсестра. Все сделано. А, еще раненые... А те трое где...

Астор. Двое умерли от шока или от потери крови, у меня нет времени, чтобы проверить.

Вторая медсестра. У нас давно нет времени проверить что бы то ни было, мне иногда кажется, что мы не лечим, а только присутствуем. Винсент  и ты, Карлос, отнесите этих двух товарищей  и положите в яму, а когда она наполнится, устроим для всех похороны. Как обычно. Фамилии и имена записали? Очень хорошо. А третий жив еше, значит? Отлично, будем готовить его к эвакуации со всеми.

Астор. Я этим займусь, нужно еще обработать его раны, иначе он умрет в пути.

Астор подходит к носилкам мужа и опускается перед ними на колени. Пьер постанывает жалобно.

Астор. Ты меня слышишь? Понимаешь? Очень хорошо. У тебя одно ранение в руку, другое в плечо, обе сквозные, так что ничего страшного, ампутация тебе не грозит. Я тебе сделаю укол болеутоляющего и снотворного, а после изменю входные и выходные отверстия, будто грубо вытаскивала пули; я так все сделаю, чтобы в Мадриде в больнице не могли определить, что тебе стреляли в спину. Ты меня понял?

Пьер поворачивает голову к сцене – и сразу стало заметно, что он не стонет, а рыдает, все лицо его дрожит и залито слезами.

Пьер. Поздно уже, все поздно. Я не знаю, что со мной произошло, но меня охватила паника, я даже не понял, что стал убегать от противника. Теперь Жан и Оливье на меня донесут – и меня расстреляют. Ничего нельзя сделать.

Астор. Можно. Они оба умерли.

Пьер. Как умерли? Они не были смертельно ранены, так мне сказали, когда нас несли... Ты их убила?

Астор. Нет, конечно. Они потеряли много крови - плюс травматический шок... Я так предполагаю. Они успели что-то сказать санитарам на пути сюда, когда их несли?

Пьер. Не знаю, вряд ли... нас несли вместе... они молчали... Раньше кто-то из них в меня стрелял, наверное, а после раздался взрыв снаряда. Я пришел в себя уже на носилках, посмотрел, направо и налево и увидел, что Жана и Оливье тоже несут бегом санитары, а снаряды за нашими спинами продолжают взрываться. Это все, что я знаю.

Астор. Тогда, вероятнее всего, они не смогли или не успели что-то сказать вообще, были, наверное, не только ранены, но и контужены... Запомни, ты был ранен, когда шел в атаку. Только так. Повтори.

Пьер. Я был ранен, когда шел в атаку...

Астор. Да. Скажи это, иначе тебя убьют. Этот укол тебя через меньше минуты усыпит – и я тогда обработаю твои раны так, что комар носа не подточит. А ты, когда очнешься в Мадриде в больнице, должен решить, что мы здесь достаточно сделали, чтобы с чистой совестью вернуться домой, в особенности тебе, получившему два ранения, две фашистские пули... Я тебя вывезу во Францию на лечение, не беспокойся, и сама получу разрешение уехать. Подумай над... Ну вот, потерял сознание. Так лучше, теперь долго будет приходить в себя... Нашла кого полюбить... Это проклятье какое-то! Господи, я теперь из-за него навечно проклята! Нет, лучше постараться забыть обо всем произошедшем. Но смогу ли я? Лучше не думать обо всем этом, вокруг слишком много работы.

Астор стоит на коленях у носилок, смотрит тупо на мужа, а вокруг нее словно сгущаются сумерки. 

Перегородка второй половины сцены, где лазарет в Испании  во время Гражданской войны, опускается, а на первой половине сцены в Швеции в спальне в ХХІ веке свет усиливается.  Молодая женщина лежит на кровати, а седой мужчина сидит на стуле и покачивает головой.

Старик. Ты, врач, убила ради Пьера двух человек? Больше, двух своих пациентов? Это для меня неожиданный шаг, хотя я уже много чего повидал на своем веку на этой планете, чтобы удивляться чему бы то ни было, совершенному человеком. А Алекс не мог бы в это вообще поверить, какие бы доказательства ему не представили... Никогда. Ни за что. Но я могу, вернее, вынужден тебе, сестренка, поверить, ведь во время твоего воспоминания энергетические линии в тебе вновь были абсолютно ровные. Ты рассказала об этом матери?

Астор. Да, но только много лет спустя, незадолго до ее смерти, мне почему-то показалось, что эта правда ее успокоит, даст ей силы, потому что она очень не любила в течение всей своей жизни любую слабость: это одна из причин, заставивших меня еще тогда, когда я была студенткой и влюбилась в Пьера, притвориться фанатичкой, глубоко идейным человеком, если предпочитаешь... И я постепенно привыкла играть в сильную женщину, быть... как мать.

Старик. И что Арин тебе сказала!

Астор. Что она мною гордится, но добавила, что бы предпочла, чтобы Пьера коминтерновцы тогда расстреляли.

Старик. Это на нее похоже.

Астор. Теперь я это понимаю... Самое любопытное в моей жизни, что после того, как мы с Пьером вернулись из Испании, наша семейная жизнь стала спокойной, как озеро в безветренное время. Пьер, вероятнее всего, так перепугался в Испании, что в течение нескольких лет даже перестал мне изменять... И... как бы это сказать... он стал писать лучше, чем когда-либо это делал до и после.

Старик. Это действительно любопытно. Я думаю, что он, когда его ранили и затем едва не расстреляли, ощутил впервые в своей жизни электрические токи своей смерти, услышал своими нервами ее шопот, ваша смерть ведь бродит в вас с самого рождения – вот он и  перестал, действительно перепугавшись, на время играть  свои обычные роли, притворяться перед самим собой и другими людьми... Именно поэтому у него, вероятнее всего, стало лучше все получаться на полотне - потому что искреннее стала его кисть. Как ты думаешь, сестренка?

Астор. Да, это возможно. Поэтому, наверное, перед войной и в течение войны я была счастливым человеком: Пьер был тогда полностью моими, любовником и мужем, а также замечательным отцом, поэтому я, если помнишь, родила в тридцать девятом Колума: мы спали втроем, Колум в середине, как меч рыцаря, но с той разницей, что он побуждал в нас обоих такие чудесные чувства, что мы его часто клали в кроватку, стоящую рядом, и... Чудесные были времена, я даже забыла о своих ужасающих преступлениях, совершенных в Испании. Хуже, иногда, потянувшись на кровати, и поглядывая на своего Пьера, уверенно думала, что его жизнь несравненно дороже жизни тех двоих, ведь мерзавцев, в сущности, раз даже с такими ранами они фанатично желали на него донести... Это все не так, конечно, но тогда я так думала – и была довольна, потому что мое самооправдание приносило чудесные плоды... И даже война ничего не изменила.

Старик. Да, да, помню, ты в те времена часто пела, пусть и фальшиво, обнимала меня во время семейных встреч, праздников, именин, чего раньше не делала, у тебя была обычно привычка взъерошивать мои волосы – и только перед войной ты начала меня обнимать и прижимать к себе, шепча „братик, братик”. Да вы жили спокойно, это я помню, а после я уехал в Лондон, а затем почти сразу, поступив в войска Генерала, отправился воевать в Северную Африку.

Астор. Мать была этим очень недовольна, ругала тебя нещадно, говорила, что этот жест не имеет смысла, потому что еще до начала этой войны было ясно что, как и почему. Во время той, Великой войны, добавила мать, было неизвестно кто ее выиграет, но в этой все было ясно еще до ее начала. На мой удивленный вопрос она ответила, это было, да, в сорок третьем, когда ты уехал, что Новый Рим, разумеется, ну да, Соединенные Штаты Америки непременно победят, потому что все доступные цифры это подтверждают. Мать тогда поняла палец и сказала:

- Я уже три года, с самого начала войны, все перевожу в доллары... и не только я одна. 

Должна признаться, я не поняла тогда что именно мать имела в виду, я вообще в политике не сильна, в финансах тем более, но все вышло именно так, как мать предсказала.

Старик. Я  вашей политикой вообще не интересуюсь, она для этого слишком проста, потому что состоит из  постоянных элементов, она, уверяю тебя, куда проще минералов, ведь ходит по кругу, постоянно повторяется, абсолютно ничего нового у вас в политике не произошло за десятки тысяч лет. У нас только новички забавляются прогнозами на десять или на сто лет вперед, экономическими, политическими, технологическими, военными, а после им тоже это тоже надоедает. А моя точка зрения следующая:, если оставить в стороне саму планету, то не люди бывают интересными, они как толпа просты, понятны, поэтому предсказуемы. Нет, для нас может быть интересным только отдельный человек: да, сестренка, в нем иногда возникают млечные пути, как любит говорить один мой коллега, но  звездность, эта неповторимость не передается, увы, по наследству... Ладно о грустном. Так ты была довольна, сестренка, до самого конца войны?

Астор. Да. Партийное начальство Пьера сбежало в Москву, поэтому мне стало спокойнее жить, тем более, что ему, Пьеру моему,  оно дало перед своим бегством очень простое задание: официально и с треском выйти из коммунистической партии, начать проклинать ее на все лады, ну, а как следствие помириться со своей влиятельной семьей, затем с ее помощью внедриться в разные высокие круги, писать портреты оккупантов, предателей всяких, слушать, записывать затем все интересное услышанное - и оставлять донесения в разных местах, заранее оговоренных. Вот и все. А я продолжила свою работу, только иногда меня звали помочь больному или раненому макизару, подпольщику... Так что я в конечном счете рисковала больше, чем Пьер... А как врач я в основном стала брать с пациентов, если была такая возможность,  плату не деньгами, они вконец обесценились, а продовольствием, хотя могла и этого не делать, потому что мать усердно занималась своими делами на черном рынке, сером рынке тоже - и довольно успешно, судя по результатам, во всяком случае: она всю войну и сразу после нее таскала нам постоянно дефицитные продовольственные и другие товары, баловала своих внуков, ну, нас тоже, конечно... Да, это были, как ни странно, для меня лучшие годы... Скажи, а что нужно сделать, чтобы изменить к лучшему человечество?

Седой мужчина смеется, наливает себе еще виски, нюхает его с удовольствием.

Старик. Вот ты о чем думаешь. Обиделась за мои слова о людях, о человечестве? Извини, пожайлуста, бываю иногда небрежным... Что нужно сделать? Ерунду, в сущности, нужно изменить на этой планете систему образования. Как ты думаешь, сестренка, на кого работали двадцать тысяч лет назад художники в пещере Альтамира или Ласко? Их ведь нужно было кормить, обувать, одевать и так далее... Они ведь не просто так занимались священным образованием людей. Уверяю тебя, союз светской и духовной власти  уже тогда очень хорошо понимал, что с помощью нужного ему образования можно очень многого от людей добиться. И вот, посмотри на позапрошлый век, на прошлый, на этот – и поймешь, что через двадцать тысяч лет ничего нового не было вами создано, повсюду такие же властители, такие же художники и такие же одураченные люди. Поэтому мне все это неинтересно.

Молодая женщина морщит лоб.

Астор. А что же нужно все-таки сделать?

Старик. Если просто сказать, нужно, чтобы логика и факт поменялись местами, а для того, чтобы это произошло, необходимо учить человека, что вопросы важнее ответов. Ничего больше.

Астор. Логика важнее фактов? Вопросы важнее ответов? Не понимаю.

Старик. Что важнее, логика или факт?

Астор. Оба одинаково важны.

Старик. Нет, ты не права совершенно. Факт может легко быть в действительности лжефактом,  внушением, обычным результатом обычной пропаганды. Во всех системах обучения с ваших древнейших времен в среднем девяносто пять процентов фактов – лжефакты, от объяснения природы до объяснения сущности власти, причин войн, других кризисов. А вот логику обмануть несравненно труднее. Так вот, если учить человека с детства, что без логики факт не может быть фактом, и он начнет,  как его начинают учить, задавать себе вопросы о том, почему у подаваемых ему фактов нет логики, то через всего два-три поколения жизнь на вашей планете резко изменится, она значительно улучится, голод, например, исчезнет совсем, как и многие болезни, потому что властям обманывать людей станет очень трудно. Тогда на мякине даже самых обычных людей уже не проведешь, все уже проверяющих на вшивость,  уже так, просто, по привычке. А логично ли то или это, что вы тут утверждаете, ась? Сократ, милая моя, занимался как раз этим делом. Ах, Сократ, очень люблю этого парня, почти, ну да, ну да, как тебя, милая сестренка. Именно поэтому, кстати,  Сократа осудил и убил самый демократический суд во всей вашей истории. А он ведь как раз этого хотел, чтобы люди всегда и во всем сомневались, пока логика не подтвердит, что предлагаемый выход из положения -  оптимальный вариант. В этом случае любая власть будет бояться граждан постоянно, как черт ладана. Ведь полицейские и солдаты тоже будут такими. Понимаешь?

Молодая женщина смеется впервые, тоже наливает себе виски, поднимает бокал.

Астор. Что сказала бы мать в ответ на такое предложение?

Старик. Не имею малейшего понятия... Все это действительно не очень интересно... Да, помню, что когда я вернулся после окончания войны в Париж, все в твоей семье было отлично, все были довольны, а следов войны в столице уже не было вовсе, были только некоторые трудности с продовольствием.

Астор. Но ведь Франция от Второй мировой войны вообще не пострадала особенно, Первая мировая, которую она выиграла, принесла ей гораздо больше горя, потерь, убытков. Странно, права? А, если помнишь, уже через полтора или два года после окончания войны во Франции все прилавки были уже завалены товарами - и люди стали жить лучше гораздо, чем до войны. Поэтому, наверное, когда я в сорок седьмом случайно забеременела, то мы с Пьером решили ребенка, незапланированного, так сказать, сохранить, хотя я уже не была молодой. Так родился Киган, младшенький мой... Господи!

Молодая женщина допила залпом виски, попыталась сдержаться, не смогла, лицо ее скривилось и она снова заплакала. Седой мужчина посмотрел на нее с глубокой жалостью, протянул руку и погладил ее несколько раз по голове длинным и медленным жестом, после почему-то почесал ее за ухом  и по шее, как собачонку.

Старик. Перестань, прошу тебя, лучше скажи почему ты решила уехать жить в Советский Союз... Нет, теперь я понимаю, что так решил Пьер Лузен, а ты согласилась, да еше с детьми. Правда, наша мать сумела отвоевать Дервлу, она осталась – и потому прожила долгую и в общем-то счастливую жизнь... Наши потомки, твои и мои, сейчас  продолжают размножаться, так что это должно быть для тебя утешением, не правда ли?

Молодая женщина подняла заплаканное лицо.

Астор. Я не устаю благословлять мать за эту ее победу. Она отвоевала Дервлу. Я знаю, что она наедине что-то такое сказала Пьеру, что он согласился ее оставить.

Старик. Не думай, не уговаривала она его, а вытащила пистолет и выстрелила два раза на волосок от его головы, разбила за его плечом вазу вдребезги... Она знала, что он трус, поэтому, выстрелив так, чтобы он ощутил ветер выстрелов, обещала, что если он еще будет сопротивляться ее решению оставить у себя Дервлу, пристрелит его, как собаку. Забрать у вас всех детей она не могла, ты бы на это не пошла, поэтому  она выбрала самое беспомощное существо в семье, внучку. Кроме того, Арин знала, что Пьер больше привязан к сыновьям. А еше Арин думала, она позже говорила об этом, что мальчикам будет легче выпутаться у большевиков, как она всегда называла коммунистов, чем девочке... Так что же произошло на самом деле?

Астор. После войны французская компартия вновь пошла в гору, а с нею и Пьер. У него вновь стали просить делать портреты в духе соцреализма – и он вновь поддался лести; его стали приглашать в советское посольство на все праздники. После смерти Сталина, только его потретов он написал с десяток, Пьер продолжал  писать портреты разных вождей и чиновников поменьше: Хрущева, Жукова, послов, членов политбюро, Шолохова тоже, кажется, в общем кого скажут: дадут ему фотографию утром – и к вечеру портрет уже готов. Представляешь? Художник! Но на этот раз уже не свои коммунисты ему заказывали портреты, а сам советский посол. Хуже, советские стали ему платить за каждое полотно, не только льстить. Ну, голова у него окончательно закружилась: он снова стал мне изменять, на этот раз только с красивыми женщинами, в том числе со советскими, подосланными или нет, не знаю, стал покупать себе шикарные костюмы, кататься на лошадях, играть в тенисс. До того дело дошло, что он однажды вполне серьезно мне заявил, что он лучший художник второй половины двадцатого века. Представляешь! Этот человек, напрочь лишенный малейшего таланта, такое ляпнул, что хоть всех святых выноси... Но что я могла сделать,  если не поддакивать ему? Ничего! Я не хотела его терять. Для меня ничего не изменилось. Господи, если бы я знала... если бы я знала!

На этот раз седой мужчина обнял крепко молодую женщину, положил ее голову на свое плечо.

Старик. Успокойся, прошу тебя, никто не может знать будущего, даже мы, потому что нельзя знать  еще несуществующее. Вы, люди, изобрели неплохой инструмент для прогнозов, он называется „многофакторный анализ”, но  он более или менее годится для понимания направления крупных процессов, будет ли кризис, революция или война, но для понимания будущих действий отдельного человека он не годится, потому что в отдельном человеке сила чувств чаще всего  превышает силу его ума. Арин знала чем война закончится только потому, что я, желая успокоить Алекса, внушил ему какие статистические данные ему следует изучить, а он в свою очередь показал эти данные матери... А что доллар даст Соединенным Штатам после войны власть над миром, уж это мне было совсем летко увидеть, других же валют вообще после войны не должно было остаться... Ну вот, я тебе такие интересные вещи рассказываю, а ты свои слезы все не можешь остановить... Пойми, ты ничего не могла сделать, поэтому ни в чем не винована...

Астор. Нет, виновата – и еще как! Ведь мать была права, что Пьера я должна была убить, да, уже тогда, уже давно, а не ехать с ним и детьми жить в чужую нам и совсем неизвестную страну!

Старик. Ты? Уже тогда? Убить Пьера? Что ты болтаешь?

Астор. Я тебе покажу о чем я болтаю. Готов? Смотри! Слушай!

Старик. А, еще одна сцена, на этот раз из вашего с Пьером быта. Это интересно. Давай, сестренка, я весь внимание... А когда это случилось, ну, то, что ты мне сейчас покажешь?

Астор. Это произошло в Париже в нашей квартире, ты в ней часто бывал. Да, это было 22  марта 1958 года. Проклятая дата!

Свет падает на первой половине сцены в Швеции в ХХІ веке,  перегородка, закрывающая вторую половину сцены, поднимается. Зритель видит парижскую гостиную пятидесятых годов ХХ века. На стенах висят во множестве, до неприличия, картины Пьера Лузена. Библиотека из темного ореха выделяется на фоне голубых стен. На полу старинный паркет блестит. Лепные молдунги и розетка над плафоном. Камин, на нем большое зеркало. Стоит длинный диван, впереди низкий журнальный столик, стоящий на светлом ковре. За диваном и вдоль всей гостиной расположены широкие и высокие окна, закрытые светлыми полупрорачными шторами. Рядом с одним окном стоит высокий торшер. Все блестит чистотой.

Астор сидит на диване, а Пьер ходит по гостиной, весьма раздраженный.

Пьер. Астор, дорогая, я тебе повторяю, что это для нас невероятная удача, такая выпадает человеку только раз в жизни. Сам товарищ Морис Торез вместе со всем политбюро меня пригласил и сказал, что они вместе с товарищем Хрущевым и всем политбюро ЦК КПСС  разработали эту операцию престижа, я бы сказал утверждения во всем мире соцреализма. Ты понимаешь о чем идет речь, насколько все это огромно?

Астор тоже раздражена, даже дергает головой, но не теряет хладнокровия.

Астор. Тебе пора уже давно понять, что все решают не наши товарищи во главе с Морисом, а исключительно Хрущев и секретариат ЦК на Старой площади в Москве. Откуда, как ты думаешь, идут деньги нашим товарищам? Тебя хотят купить и использовать, вот и все, а после выбросить, как использованную вещь. Ты нужен временно для пропагандистской акции, неужели этого не понимаешь? К тому же нам вообще нельзя туда уезжать жить, мы французы, там для нас все чужое, к тому же советские люди ужасно бедные, так что ты сам долго там не выдержишь.

Пьер Лузен немного постарел, как и Астор, с того времени, как он был ранен в Испании, тогда зритель его видел в последний раз, но выглядит он еще молодцом, к тому теперь прекрасно одет и причесан. Он ускоряет шаг, ходит по гостиной кругами, размахивает руками, его раздражение растет, это видно.

Пьер. Когда строишь светлое будущее для всего человечества, необходимо жертвовать частью своего материального благополучия, разве не так. Не забывай также, что первое государство рабочих и крестьян  больше всех других стран потеряло людей и материальных благ во время войны против фашизма, поэтому  бедность народных масс еще там не полностью преоделена – и не забывай к тому же о враждебном окружении, им нужно постоянно вооружаться, чтобы отстоять свои завоевания, а это стоит дорого... А кто решает, меня не интересует. Важно, что после того, как мы переедем в Москву и нам там дадут квартиру не хуже этой, уверяю тебя, я буду во всех газетах, а после в десятках городах Советского Союза пройдут мои персональные выставки... и все будут брать у меня интервью, приобретать мои полотна. Я стану знаменитым на весь мир.... Наши товарищи в Париже и в Москве не хотят меня использовать, как ты говоришь, а оценить мой талант по достоинству... Неужели ты можешь завидовать моей удаче, неужели ты хочешь, чтобы меня постигла участь Гогена, Ван Гога и десятков других великих живописцев, убитых по сути дела политикой капиталистов и империалистов. Думаешь, зря они стали знаменитыми только после смерти? Ничего подобного, эксплуататоры не хотели с ними делиться прибылями. Со мной этот трюк у них не выйдет, нет!  Вот так. А ты станешь женой самого знаменитого франко-советского художника. А наши дети вырастут в Москве настоящими людьми.

Астор. А я говорю,  что это авантюра – и что она к добру не приведет. А нашим детям и здесь, в Париже, хорошо живется. Слушай, а что ты сделаешь, если я откажусь? Детей без моего согласия ты вывезти за границу не сможешь, ты это знаешь, надеюсь.

Пьер останавливается перед женой, молчит некоторое время, видно, что он старается изо всех сил не вспыхнуть, взять себя в руки. Ему это явно удается. Он шумно выдыхает.

Пьер. Для чего нам ссориться, тем более расставаться, я ведь люблю тебя, а ты меня... Я могу тебе сказать  что может произойти, но чего не будет, разумеется, но что могло бы быть... Да, ты права, без тебя я не смогу детей увезти  из Франции в СССР, на это никто разрешения мне не даст. Но я, если ты еще этого не забыла, со всеми своими родными помирился, в особенности с матерью и отцом, а у них большие возможности, связи, средства тоже. Если я с тобой разведусь, то детей оставят мне, а если нет, то будем их делить, время, проведенное с ними, я хочу сказать, можешь в этом не сомневаться – и я с ними уеду домой к отцу в Ла-Рошель - или к матери в ее имение, где они будут под ее влиянием: в этом случае ты так или иначе потеряешь не только меня, но также наших детей, а заодно навсегда разрушишь нашу семью. Но если ты согласишься уехать в Москву,  то у нас в СССР будет двойное гражданство, а это означает, что мы всегда сможем вернуться. Хрущев ведет политику мирного сосуществования, он с капиталистическим миром, пока не догонит и не перегонит Америку, ссориться не собирается, так что нам ничего там не будет угрожать.  Ровным счетом ни-че-го. Подумай обо всем этом. Хорошо? Я не хочу без тебя жить, не хочу разрушать нашу семью.

Астор. Хорошо, я подумаю, но Дервла все равно не захочет поехать, она уже взрослая и коммунистов не любит.

Пьер. Я с ней поговорю, убежден, что смогу ей открыть глаза на действительное положение дел... Да, если ты согласишься, то эту квартиру можно будет продать, для чего она нам, если нам дадут такую же, если не больше, в Москве. Правда?

Астор ядовито улыбнулась, но быстро скрыла улыбку ладонью и внешне простодушно  ответила.

Астор. Да, конечно, но дело в том, что эта квартира была куплена еще до нашей официальной женитьбы моей матерью, как и мой кабинет, впрочем, а ты упустил из вида, что кабинет стоит гораздо дороже нашей квартиры...  Но дело не в этом, а в том, что, не знаю почему точно,  но моя мать тогда  решила, хотя покупала всю эту недвижимость для меня, что мы обе будем с нею совладельцами - как квартиры, так и кабинета. Так что без ее согласия в любом случае продать эти недвижимости даже у меня, у тебя тем более, нет никакой возможности. А если мать согласится их продать, то она получит половину, но я уверена, что она этого не сделает, а причин несколько. Во-первых, потому что моя мать не любит коммунистов, это ведь она так повлияла на нашу Дервлу. Во-вторых, мать будет уверена, что мы непременно скоро вернемся обратно во Францию. И, в-третьих, она мне не раз говорила, что недвижимость в Париже продолжает расти в цене постоянно, так что нужно ее не продавать, а продолжать покупать – что она и делает.

Пьер нахмурился.

- Черт возьми, я обо всем этом не подумал, я даже не знал, что квартира не наша, ну, не полностью... Я действительно к ней вообще не имею никакого отношения? Не знал... А про твой кабинет вообще забыл... Да ладно, поедем с тем, что у нас есть, не страшно, потому что скоро я смогу десять таких квартир купить где угодно, когда стану знаменитым. Не беспокойся, пусть твоя мать остается со всем своим добром, пусть сидит на нем, как наседка, не беда.

Астор. Я тоже как думаю.

Пьер. Но все же я с нею обязательно поговорю обо всем этом. Как это так, дочь у меня отбивать! Извини, но она еще узнает от меня, где раки зимуют, ведь так русские говорят?

Астор. Да. Поговори с ней, поговори... желаю удачи.

Свет уходит из второй половины сцены, где разговаривали в Париже в начале второй половины ХХ века Астор и Пьер, перегородка опускается, а на первой половине сцены, в ХХІ веке в Швеции в спальне Христины Старе,  свет резко вспыхивает.

Молодая женщина стоит и уже не плачет, а рыдает в объятиях седого мужчины, ее голова у него вновь на плече, а он уже двумя руками гладит ее по голове.

Старик.  Выпей еще, выпей еще этого чудесного виски... Помогает... Вот почему ты согласилась уехать жить в Москву, хотела любой ценой сохранить семью. Я не знал, вернее, Алекс думал, нет, он был уверен, что это тоже был твой план, сделать из Пьера всемирно известного художника, а заодно его так называемым творчеством укрепить в умах советское влияние на умы западных интеллектуалов, Алекс так позже говорил матери... нашей матери. Арин в ответ ничего не сказала, ничего не открыла Алексу. А я тогда в нем с его неосознанной помощью занимался  изучением влияния разных космических ветров на определенные земные минералы, так что ваши семейные дела меня тогда мало интересовали, я  иногда только наблюдал, даже переживал немного творящееся в Алексе, а он очень волновался, но понимал, что раз даже мать не может ничего сделать, то он подавно.

Молодая женщина отходит от седого мужчины, выпивает стоя еще добрый глоток виски и  садится с пустым стаканом на кровать, а он садится рядом; они, как и раньше, оказываются лицами, обращенными к зрительному залу.

Астор. Никогда не пила крепкое так быстро и так много, но, согласись, Алекс, младшенький мой брат, уже белобородый, оказывается, что сегодня такой день, что вряд меня за это обругает кто-либо.

Старик. Это точно, подобного приключения очень мало кто на этой планете встречает на своем жизненном пути, но все же больше людей нас встречает, чем тебе кажется. Просто никто об этом не может рассказать: мы не позволим, а если даже согласимся, то тогда психиатра этим людям не избежать. Без того летающие тарелки смущают человечество.

Астор. Это так, наверное... Так вот,  я согласилась уехать в Москву, будь я трижды проклята Богом и всеми святыми за это решение! Во веки веков проклята! Ты же хорошо помнишь пятидесятые годы, почти все французские интеллектуалы были тогда коммунистами или спутниками, как их тогда называли, компартии. Я зачитывалась Сартром, Симоной де Бовуар,  Морисом Мерло-Понти, Арагоном, Луи Альтюссером? А Пикассо! А Асгер Йорн! Почти все самые умные и талантливые французы были марксистами или симпатизировали коммунистам. Я была воспитана матерю на яростном антикоммунизме, но постепенно стала считать, что она, пусть и права, конечно, все же преувеличивает... Чтобы не потерять Пьера и, быть может, также сыновей своих, я себя убедила, что там, в СССР при Хрущеве, все не так плохо, как мать и правые говорят. Я их читала тоже, конечно, многих правых интеллектуалов,  Кестлера и в особенности Оруэлла, верила им твердо, как и матери, но все же убедила себя, что раз мы французы, то двойное гражданство нам поможет – и мы, когда Пьер разочаруется в  советской власти там, на месте, в Москве... то тогда мы без больших трудностей сумеем вернуться... Я ведь, кроме того, знала, что у родных Пьера большие связи в высших кругах, в особенности у его матери, у моей, знала я, тоже хорошие связи, так что они в случае необходимости нам помогут... Боже мой, какой я была дурой... Ведь удар, настоящий, пришел  не со стороны советской власти, вовсе нет, а со стороны совсем неожиданной: это был удар в спину... смертельный, как оказалось... да, для нас для всех, до единого, смертельный.

Старик. Удар в спину? Смертельный? Для всех! Интересно... Я знаю, что вы с Пьером там, в Москве, серьезно поссорились и  разошлись, он уехал, а ты с детьми осталась...

Астор. Если бы так! Нас здесь в Париже коммунисты провожали с помпой, в Москве коммунисты встретили с еще большими почестями, вручили торжественно советские паспорта, Пьера сразу приняли в Союз художников, стали готовить его персоналую выставку в Манеже... Нам дали большую квартиру в центре, неподалеку от площади Пушкина, сто двадцать квадратных метров, она была раньше какой-то комсомольской библиотекой, что-то в этом роде... В общем, это была даже для среднего номенклатурщика просто мечта на колесах. Каждый день приходила уборщица,  она заодно пыталась узнать, разумеется, что мы читаем, может быть, французский и английский знала, не знаю точно, но вид у нее, а также манера говорить и словарный запас были слишком интеллигентными для уборщицы. В особенности она прислушивалась к разговорам Колума и Кигана, поэтому я их скоро попросила дома, как было заведено еще в Париже, говорить только на ирландском, к тому же только на одном из дублинских диалектов. Возможно, эта так называемая уборщица также меняла в нашей квартире плохие микрофоны на сносные, но в любом случае я скоро узнала от своих знакомых в Москве французов, что нужно на кухне открыть окно, включить музыку и только после этого говорить, сев в угол, и только вполголоса: тогда, мол, несчастные гебисты будут страдать. 

Старик. А твой Пьер?

Астор. Пьер сначала отказывался это делать, ему, видите ли, нечего скрывать, ну, тогда я его для важных разговоров стала уводить на улицу или в метро, так что это ему быстро надоело - и он согласился на мои условия: о важном только на кухне и только таким образом. А меня хотели назначить директором одной из московских больниц, даже предложили выбрать из нескольких... Но...

Старик. Но что?

Оксана. Но во время беседы в каком-то управлении или в министерстве, не помню уже, мне сказали:

- Товарищ Лузен, вам нужно для занятия такой должности вступить в партию.

Молодая женщина, опьянев несколько и явно в стремлении придти в себя,  начинает ходить по спальне и играть разные роли, свою и былых собеседников, даже начинает играть голосом, подражать тем давно умершим советским людям.

Я спросила ужасно наивно:

- В какую партию?

Они, эти чиновники, рассмеялись как-то недоуменно, и главный из них, они все были ужасно одеты, как и все, впрочем, в то время в той  теперь исчезнувшей стране, ответил удивленно:

- Как в какую? В нашу, коммунистическую.

Тут я затылком резко ощутила приближающуюся опасность, не знаю почему точно, но чувство это было сильным, поэтому я ответила:

- Так я уже в коммунистической партии состою, к тому же давно, во Французской коммунистической партии.

Они вновь недоуменно рассмеялись:

- Вон оно что. Нет, этого у нас недостаточно. Это хорошо там, во Франции, а здесь у нас одна только партия, КПСС, в нее и нужно вступить, чтобы занять такую должность, но вы не беспокойтесь, с вашей биографией, участием в Гражданской войне в Испании и в Сопротивлении у вас трудностей не будет, мы вам дадим все нужные рекомендации: мы уверены, что вы, Астор Ариновна, достойны этого, быть членом именно нашей партии.

Я ответила мягко, но твердо:

- Извините меня, товарищи, но можно быть в рядах только одной партии, разве не так? Вот вы, товарищ Перничев, разве согласитесь выйти из КПСС и вступить в мою ФКП?

Он рассмеялся, этот толстый, арогантный, плохо пахнувший и еще хуже одетый функционер:

- Нет, конечно.

- Я тоже так думаю, поэтому, извините меня, я останусь в своей партии, тоже ленинской, тоже коммунистической – и это  мое последнее слово.

Они переглянулись, насупились, после пожали плечами, и этот Перничев сказал:

- В таком случае мы можем вам предложить только должность главного врача... Учтите, заработная плата будет гораздо меньше...

- Я согласна.

Вот так, Алекс, я оказалась главным врачом, что для меня было в любом случае гораздо лучше, чем стать чиновником, а не врачом. Но вот Пьер...

Старик. Да? Что с ним произошло?

Астор. Поначалу он буквально купался в лучах славы, но через два года, в шестидесятом, кажется, или годом позже...  он уже стал петь другую песню. Хочешь, покажу.

- Да, да, показывай.

Вновь свет гаснет на первой половине сцены в спальне в Швеции в ХХІ веке, перегородка, закрывающая  вторую половину сцены, поднимается, загорается лампочка под зеленым абажуром – и зритель видит советскую кухню конца пятидесятых годов ХХ века, но очень большую и довольно чистую. В воображении молодой женщины во время ее живого повествования нет музыки, открытых окон и сидения в углу, поэтому все происходит иначе, чем она говорила, так, будто супруги в своей гостиной в Париже: они говорят открыто и даже громко. Поэтому, возможно, Пьер именно так начинает свою речь, гуляя от двери до кухонной плиты, затем до окна – и обратно.

Пьер. Пусть все слушают, мне не жалко, пусть записывают на свои жалкие магнитофоны. Да  что это такое, что это за страна такая. Нас обманули! Где мой коньяк, портной, автомобиль, нормальный тениссный корт, моя лошадь, нормальная еда, нормальное вино? Живем, как цыгане какие-то. А прописка чего стоит! Гостиниц нормальных – и того нет. Дороги разбиты, в магазинах ничего нет, везде очереди, люди стоят, понурившись, с этими авоськами в руке за костями жалкими или гнилыми фруктами и овощами. Ты бы видела эти лица! Что, это и есть социализм, это и есть путь к коммунизму!

Астор слушает мужа с явным удовольствием, но пытается, проводя постоянно рукой по лицу, это скрыть.

Астор. Помнишь, нас обо всем этом предупреждали, разве не так?

Пьер. Мало ли, что предупреждали, не мог же я тогда во все это поверить, был уверен, что это клевета, я словно пьяный ходил, верил, словно в Святое Писание, всему, что мне годами говорили эти сволочи с Торезом во главе! Но если бы только это.  Мне, французу из хорошего рода, да, да, пора мне об этом вспомнить, этот отвратительный советский быт, эта грязь, клопы, тараканы и прочее такое... просто невыносим...  А они, все эти высокие чиновники, мне говорят, что война во всем виновата!

Астор. Война? У нас во Франции о ней уже все позабыли, ведь пятнадцать лет назад она закончилась.

Пьер. Лгут они, эти советские хамы, как дантисты лгут... Семечки прямо на улице грызут и скорлупу чуть ли не в лицо прохожим выплевывают. Какая гадость! А пьяные! Ты же видишь их каждый день, валяющихся, шатающихся в лучшем случае – и бьющих друг другу морды, если не лица своих жен. 

Астор. Ну, во Франции алкоголиков статистически больше, чем в Советском Союзе, просто у нас люди напиваются постепенно, а здесь быстро. А относительно избиения своих жен, наши французы и тут переплюнули советских. И здесь, между прочим, часто не мужья, а жены избивают своих мужей! Так что в этом смысле в Москве лучше, чем в Париже... А нищих, клошаров, клоповников разве в Париже мало? Зачем выдумывать,  если без малейшей фантазии здесь не сладко?

Пьер довольно сердито машет рукой.

Пьер. Ты права, преувеличиваю. Но это потому, что здешняя власть ничего в живописи не понимает, а меня учит... Представляешь, учит меня реализму...

Астор. Не реализму, а соцреализму тебя учат, наверное, вряд ли тебе в Союзе художников учат понимать все отличия между академизмом, классицизмом и реализмом, разбираться в тонкостях  барбизонской школы, разбираться в мазках и композициях Курбе.

Пьер уже машет в ярости руками.

Пьер. Они о барбизонской школе никогда не слышали, о Курбе тоже, впрочем, я в этом уверен, ты бы видела эти рожи! Но у них вся власть в руках – и они постоянно хотят, чтобы я калечил свои полотна.  Ты знаешь, да, знаешь, как здесь, в этом государстве самом свободном в мире, а как же, твое полотно может попасть на выставку? Так я тебе объясню, ты просто ахнешь... Я раньше ничего тебе не говорил, потому что не хотел тревожить... Но теперь они меня довели до... до... до всего ... дурного, до ручки. Так вот, при отборе полотен для выставки всегда присутствует секретарь партийного комитета секции. Сначала проходит первый тур – и первый отсев работ, после второй тур – и еще один отсев, и каждый раз это ничтожество,  этот партийный секретарь показывает пальцем на разные полотна и изрекает: нельзя. И – все. А рядом с этим питекантропом стоят, как мне сказали на ухо, разные  искусствоведы в штатском, я ведь не знал кто они такие; ну, ты понимаешь, кто они такие на самом деле. Эти бульдоги молча наблюдают и затем решают, пропустил партийный секретарь что-нибудь крамольное - или нет. Но это не все, не думай. Когда наконец вся эта братия, понимающая в искусстве не больше дворовой собаки, закончили свою инквизиторскую работу, тогда дополнительно приглашается, так сказать, инструктор по идеологии из райкома партии – и он в свою очередь смотрит на полотна и говорит: это полотно можно пропустить, а это полотно нельзя. Но и это не все, потому что вслед за ним приходит другой инструктор, на этот раз уже не из райкома, а уже из горкома партии – и все повторяется... Это просто невероятно... невероятно. Я подобное не мог себе в Париже даже представить! Меня, француза, вольного художника, ведут, как корову на ярмарке!

Астор усиленно старается не смеяться, массирует лицо – и  ей удается сказать нормальным голосом.

Астор. Да, только в Пекине, так говорят, цензура хуже, чем в Москве, но еще хуже, чем в Пекине, она в Пензе... так шутят твои здешние друзья-художники.

Пьер. У меня здесь нет друзей... Сначала у меня, помнишь, трудностей не было, а после, когда шум вокруг моей персоны стал стихать, то и отношение ко мне в Союзе художников стало постепенно меняться... Я помню, даже очень хорошо,  как и когда неприятности  у меня начались. Я около года назад написал, как звери-нацисты ведут по пыльной дороге колонну советских пленных, изможденных, в лохмотьях, уже умирающих от голода. И тогда мне один из этих идиотов-секретарей... из горкома, кажется, вдруг сказал:

- Товарищ Лузен, так быть не может, посмотрите, они идут, понурившись, склонив головы перед фашисткой гадиной. А этого быть не может. Они должны идти с высоко поднятой головой, как наша Зоя Космодемьянская. Так что, извините, так дело не пойдет.

Я был изумлен, потрясен... и сказал ему:

-  Я показал реальность, то, как над нашими доблестными воинами измымались, как мучили их гитлеровцы. Посмотрите, у них едва хватает сил, чтобы плестись, передвигать ноги, они окутаны пылью... У них не может быть сил, чтобы в течение такого длинного пути к  лагерю для военнопленных постоянно держать голову гордо поднятой. Понимаете? Это физически невозможно.

Он в ответ вытащил из кармана бумагу и прочел... я запомнил каждое слово, так я был потрясен. Слушай, слушай, потому что это попросту невероятно:

-  Обязанность советского художника содействовать строительству коммунизма, развивать наше искусство, социалистическое по содержанию и национальное по форме всех народов СССР. Вы, товарищ Лузен, должны утверждать идеалы советского патриотизма и пролетарского интернационализма. Кроме того, советскому солдату лучше  погибнуть, чем попасть в плен. Поэтому эта вещь не пройдет, она забракована. Понятно? И прошу вас больше с партией и ее генеральной линией не спорить, запомните это раз и навсегда!

Пьер развел руками в бессильном гневе, вновь потряс ими, после топнул ногой, а потом вдруг удивился:

- Почему он читал такой короткий и во многом личный текст по бумажке?

Я ему терпеливо огветила:

- Потому что  он не сам это придумал, а его высокий начальник, а он, нижестоящий, записал и передал тебе так, чтобы с помощью чтения не совершить малейшей ошибки. Они ужасно боятся начальства – и это можно понять, в Париже хозяев много, ушел от одного, пошел к другому, а в Москве хозяин один, как и во всем Советском Союзе – государство. Неужели ты даже этого не понял?

Пьер сначала удивился, а после воскликнул... действительно полный идиот:

- Вот оно что, так это был заговор! Да, это было только начало, это был сигнал, потому что они после него стали себя вести со мной, как с любым из маляров из Союза художников... Представляешь? Это уму непостижимо! Здесь, как в Африке, хуже даже. А я верил в течение стольких лет во всю это ерунду паршивую, так ведь получается. Все, все, все! Ты была права во всем, твоя мать тоже. Меа кульпа. Едем домой! Возвращаемся к цивилизации.

Я посмотрела на него грустно и сказала:

- Это трудно будет сделать, потому что мы советские граждане, а советская власть не признает двойного гражданства на своей территории.

Пьер в ответ беззаботно махнул рукой:

- Моя мать постарается, твоя тоже, я думаю... Но пока лучше Колуму и Кигану ничего не надо говорить. Ты согласна? Они ведь способны по молодости лет натворить глупостей.

Я ответила с радостью в душе:

-  Да, согласна, в любом случае нам ничего другого не остается, как  постараться вернуться домой. Пусть  они пока не думают об этом.

Свет гаснет на второй половине сцены, на московской кухне в середине ХХ века, перегородка опускается, а на первой половине сцены, в спальне в Швеции в ХХІ веке, свет медленно зажигается изо всех ниш.  Молодая женщина, уже несколько успокоившись, стоит и разглядывает висящий на стене изображение святого Патрика. Седой мужчина прохаживается по спальне, качает головой.

Старик. Пьер боялся, что Колум и Киган могут наделать глупостей. А он сам? Он просто родился идиотом, твой Лузен, ты уж, сестренка, извини меня за искренность, но ты права. Что же дальше произошло?

Астор. Дальше? Я не могу подробно говорить об этом, рассказывать... Слишком больно... Поначалу мне казалось, что нам везет, потому что  в пятьдесят восьмом де Голль пришел к власти, а мать Пьера, графиня де Сокалье, обладала прочными связями как раз среди его ближайших соратников,  дружила с Пьером Мессмером и Мишелем Дебре, поэтому она довольно быстро, за год всего, добилась, чтобы ее единственного наследника отпустили, пусть с советским паспортом, обратно во Францию. Как ты понимаешь, как только Пьер вернулся в Париж, он советский паспорт спустил в первую же попавщуюся ему канализационную трубу... Все бы хорошо, но сначала выпустили его одного, а мне, Колуму и Кигану сказали, что нам нужно немного подождать, что-то там с разными документами и прочее такое. Я до сих пор не знаю точно в чем точно было дело, но вполне возможно, что в Париже и в Москве хотели убедиться, что Лузен будет вести себя прилично после возвращения, не станет бузить. Возможно также, что мать Пьера сначала только о нем хлопотала, а  на нас, в том числе на своих внуков, ей было наплевать. Не знаю.

Молодая женщина смотрит внимательно на потолок, будто он должен ей ответить.

Астор. Но  в любом случае, так было или не так,Пьер не стал бузить, напротив, он сразу вернулся к отцу и матери и попросту решил забыть о всем своем коммунистическом прошлом, о всех своих совершенных глупостях, ошибках, трусости, эгоизме – и обо всем прочем в таком духе... Все забыть – и все начать сначала. А мы с детьми были частью этого прошлого, поэтому он совершенно забыл... и о нас. Живопись он тоже забросил на чердак или в подвал своей памяти – и стал у матери управляющим, начал в основном заниматься виноградниками; отцу он тоже стал  помогать, заключал какие-то договора, общался с важными клиентами. А когда они через несколько лет оба умерли, сначала его мать, а после отец, он получил большое наследство. После этого Пьер обо мне все же вспомнил – чтобы развестись: его адвокаты доказали в суде, что я его бросила и отказалась с двумя сыновьями уехать из СССР. А через некоторое время после развода со мной он  женился на еще молодой и довольно богатой маркизе Лоотен.  Вот так, братик, такая вот петрушка приключилась.

Старик. Да, я слышал о его новой жизни, но думал, что это ты во всем виновата. Прими мои искренние извинения. Был бы я человеком, сказал бы, что такого мерзавца, как Пьер, нужно долго искать днем с фонарем. Но нет. Помнишь одну из цитат Эйнштейна: ”Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет вселенной я не уверен”. Так вот, Пьер был из тех стопроцентных дураков, плавающих по самой  верхушке бытия. Легкомысленный модник и самовлюбленный тупица, да, но обладающий, изумительной памятью и большой способностью к мимикрии, ты это хорошо знаешь, сама говорила об этом нашей матери, поэтому он мог очаровать кого угодно. Тут явно проявилась случайная ирония хромосомов. Так что не вини себя, любой другой человек бы тоже попался на такую удочку. А его поведение меня не удивляет, потому что Эйнштейн прав, сто раз – прав. А от себя добавлю, вернее,  от Алекса, он так говорил, что дурак часто хуже мерзавца, потому что мерзавец может понять свою выгоду, а дурак даже на это часто не бывает способным.

Астор опять сжимает руками голову, а после, пытаясь избавиться от нахлынувшей боли в груди, кривящей ее лицо, внезапно спрашивает с жадным любопытством.

Астор. Эйнштейн, он тоже из ваших?

Старик. Сестренка, ну что за вопросы. Нет, разумеется, сколько раз тебе повторять, что мы в людские дела не вмешиваемся, историю человечества не меняем, нам это ни к чему, к тому же неэтично.

Астор. Ну, хорошо, тогда скажи, вы давно существуете?

Старик. У нашей расы возраст Земли, ну, приблизительно.

Астор. А проихождение?

Старик. Наши далекие предки были растениями... Нет, не совсем растениями, но нужное понятие на этой планете не существует... Именно поэтому мы можем питаться здесь солнечной энергией или космическим  ветром, но это человеческое тело, нет, не может, ему обычную еду подавай, виски тоже.

Астор. А почему вы вселяетесь в нас, а не создаете свои собственные тела?

Старик. Да, действительно, мы можем принять любой облик, раз здесь есть повсюду разные виды энергии, а мы умеем всеми этими видами управлять, но это хлопотно, нужно поддерживать созданное тело, следить за ним, прочее такое, на это уходит много времени и сил. А быть гостем проще. К тому же, согласись, Алексу разве не повезло, что я в него вселился, он ведь никогда об этом не догадывался, а я ему все же помогал, хотя в сущности в этом случае вмешивался не в свои дела. Несколько раз  его вылечивал, даже две опухоли в нем уничтожил, одну злокачественную, между прочим... У тебя все с вопросами? Ведь я тебе отвечал, хотя не должен был, а отвечал тебе, сестренка, потому что на самом деле тебе нужны были не вопросы и ответы, а время, чтобы придти в себя, я ведь очень хорошо к тебе отношусь, в особенности сейчас, когда узнал что в действительности произошло в твоей жизни.

Астор. Ты прав, так тяжело об этом обо всем мне думать, что вновь и вновь хочется умереть.

Старик. Хорошо, я не буду больше ни о чем спрашивать, а ты – говорить.

Астор. Нет, раз начала идти по этому Крестному пути, дойду до конца. У матери Пьера были связи в окружении де Голля, но у моей матери их не было, поэтому мы,  то есть я, Колум и Киган остались в Москве. Я продолжала работать в больнице. Колум закончил университет, после аспирантуру, он унаследовал от отца многие способности, в особенности лигвистические, как и память. Он стал работать сначала профессором, но после продался власти, стал редактором-стилистом и переводчиком в АПН, в советском информационном агенстве. Я его отговаривала, но там платили в десять раз больше, чем профессору в МГУ, а он очень любил быть щедрым, всех угощать, деньгами разбрасываться. Вдобавок он женился на бывшей колхознице из-под Пензы, работающей в Москве на какой-то шоколадной фабрике и жившей в коммуналке. Милая женщина, но говорить с нею ему было не о чем, мне тоже, пень есть пень, ничего не поделаешь, поэтому они умели только ссориться. К тому же она оказалась бесплодной, а без детей не может быть полноценной семьи. Вот и стало моему Колуму скучно жить на свете; он запил, стал пьяницей, после алкоголиком. Результат: нашли его мертвым под забором, один пьяный другого пьяного трубой по голове ударил, чтобы водку у него забрать... что еще оставалась в бутылке. Вот так.

Старик. Ты написала, что у него был цироз печени.

Астор. Цензура правду бы не пропустила, хотя цироз у него действительно был, но только в начальной стадии...  Но дело не в цензуре, тут я наврала, всегда можно передать весточку так или иначе. Понимаешь, я, если честно, просто не хотела родным в Париж писать правду... Но не водка и не труба, а скука его убила, а я ничего не смогла сделать, только наблюдать, как мой Колум превращается в нечто непотребное... Он умер, в сущности, задолго до того, как его ударили трубой по голове.

Старик. А ты?

Астор. А мне постоянно казалось, что это Пьер ударил моего сына той трубой.

Старик. Нет, я спрашиваю о твоей жизни.

Астор. Я старалась помочь людям, это моя профессия, в конце концов. Жили мы по тем стандартам, советским, даже очень хорошо, мать все время помогала, посылала деньги через туристов, посылки  разные, а у Колума был даже какой-то маленький распределитель, он ведь стал в какой-то мере, пусть и незначительной,  привилегированным. Наша мать к этому времени уже продала все свои заведения и стала заниматься только экспортом-импортом с Ирландией, все время пыталась найти возможность наладить связи на французских верхах – и наконец ей удалось подружиться с мадам Клод Помпиду. После наша мать до самой своей смерти говорила о ней с большой благодарностью.

Старик. А что действительно произошло с Киганом?

Астор. Он поступил в МГУ, но его за вольнодумство почти сразу исключили. Если Колума идеология и политика не интересовали, он просто и искренно считал, что везде и повсюду, на земле и в людях, сплошное дерьмо, то Киган пришел со школьными друзьями, этак в десятом классе, к выводу, что нужно возродить дореволюционную Россию. Таких парней много было в то время, слушали Высоцкого и Окуджаву, смотрели „Служили три товарища”, хотели быть белыми офицерами, служить царю-батюшке, воевать с большевиками, свергать советскую власть. Эмигрировать Киган не хотел, потому, признавался  честно матери, что он, знающий французский, английский и ирландский гэльский,  глубоко чувствующий и хорошо знающий несколько культур, чувствует себя в Москве необыкновенным человеком. Ведь, говорил он, к нему постоянно обращаются с вопросами даже известные люди, университетские профессора, а от девушек так просто отбоя нет. А в Париже он станет всего лишь еще одним незаметным парижанином. Я ему в ответ говорила, что лучше быть в Париже обыкновенным горожанином, чем скоро  советским обыкновенным зеком. А что касается  возрождения культур, религий, цивилизаций, то это опасный миф. Я ему повторяла и не уставала что-то в этом роде:

- Только не говори мне об итальянском Возрождении... Да, действительно, католические власти постепенно разрешили в пятнадцатом веке начать выносить на поверхность еще сохранившие остатки греко-римской цивилизации, но сколько ее сохранилось после  десяти веков ее систематического уничтожения теми же христианами, это ты знаешь? Да, сколько у нас, европейцев, осталось  на руках и  в головах древнегреческого искусства и философии.? Так я тебе скажу: не больше пяти процентов, но и то, они в основном сохранились благодаря не нам, христианам, а мусульманам, куда более терпимыми ко всему чужому, чем мы были в течение всех наших мрачных веков. Так что, дружочек, в Италии уже нечего было возрождать, там просто диктатуру Церкви постепенно отменили, сначала для художников и скульпторов, и, заметь, очень медленно католические монахи свою цензуру и гонения отменяли, раз последнего еретика в Испании сожгли на костре... Когда? А, не знаешь... Буквально вчера, в 1826 году. А теперь возьми и проверь, да, сколько осталось сегодня в СССР от  дореволюционной русской культуры. Знаю, для этого нужны годы работы, но без этого нельзя узнать, можно или нельзя возродить  на месте советской твою любимую русскую культуру. А этим ты можешь заняться в Париже, там тебе будет спокойней  и легче всего работать в библиотеках. Об этом думай, прошу тебя, не лез на рожон.

Молодая женщина перевела дыхание и со скорбью сложила руки на животе. Седой мужчина ничего не сказал, он явно ждал продолжения рассказа своей сестры-несестры.

Астор. Я бы ему еще не такое сказала. Но все мои усилия его убедить оказались бесполезными, Киган не успокоился – и его исключили, забрали в армию в 1966 году и послали на Дальний Восток к китайской границе, где он погиб  два года спустя во время стычек с китайцами. Тогда в Китае шла Культурная революция - и Мао все время устраивал провокации на границе против так называемых советских ревизионистов... Пока я добралась до его части, Кигана уже похоронили... Как и других ребят. Так я потеряла своих двух сыновей – и после этого каждый раз, думая о Колуме или о Кигане, видела вновь и вновь, что это Пьер убил своих (и моих) сыновей, потому что ничего не сделал, чтобы их спасти. Мы увезли своих детей в полностью чужой для них мир... и вот что получилось.

Старик. Ты написала, что это был несчастный случай... Ах, да, цензура. Убили моего племянника, значит... Э, милая, это все было так давно для нынешних людей,  а для тебя это было в совсем другой жизни... и в другом теле.  Так не пора ли тебе встряхнуться...  Время лечит, это всем людям известно. Посмотри на себя, я даю тебе новую жизнь в новом теле, так что думай только о ней, о новой жизни. Ты только что воскресла, можно сказать, а вновь стремишься к смерти. Забудь, повторяю, о прошлом, и воспользуйся моим подарком. Наслаждайся жизнью еще сто лет!

Астор. Не могу, потому что я еще не все тебе рассказала.

Старик. Да, ты вернулась в начале семидесятых годов ХХ века, помню, а как же, мать все-таки постаралась перед смертью. Арин уже очень старой была, но еще бодрой, даже ходила быстро в своем-то возрасте. Я помню, как мы тебя встречали на вокзале. Ты не была радостной.

Астор. Да, ты ведь знаешь, что мать все-таки добилась того, что во время визита президента Помпиду в СССР я была включена в список французов, желающих вернуться на родину – и они меня с неохотой, конечно, но отпустили. Но я не могла радоваться... После того, как Пьер меня бросил и забыл о нас, не отвечал на письма и ничего не сделал для своих сыновей, которых он же и потащил в эту страну, я в Москве постепенно зажила своей жизнью, советской. У меня были хорошие друзья, знакомые, были любовники, некоторые из них были учеными, талантливыми и достойными людьми, не чета Пьеру, но несмотря на все его гадости и преступления по отношению ко мне и к детям... я продолжала его любить. Когда я думала о нем, а я о нем думала каждый Божий день, во мне появлялись мягкость и чудесный свет. Пьер оставался во мне словно вечный ребенок. Но рядом с этим чудесным чувством во мне росла жажда ему отомстить, потому что ум мне говорил, что он черный человек, принесший мне и моей семье непоправимые беды. Я хотела об этом сказать матери в первый же день приезда, когда ты и все другие родные мне люди после праздничного ужина ушли, сказав в один голос, что завтра непременно вернутся, а после мы поедем, те, кто может, со мной в Венецию, во Флоренцию, в Рим. А после я буду отдыхать в Тоскане или в Сицилии на какой-нибудь вилле, чтобы окончательно придти в себя. А я не могла наглядеться на дочь и внуков, целовала их всех, целовала... И проклинала себя еще и еще.

Старик. Да, помню, мы все хотели тебя развеселить, хотели, чтобы ты отдохнула, а после вернулась к прежней своей жизни. Мы видели, как ты постоянно обнимала Дервлу и ее детей, своих внуков, меня ты тоже обнимала и целовала, но больше всего дочь и внуков, постоянно – и плакала. Все помню, конечно.

Астор. Да, но вернуться в себя я не могла... Для меня обратного пути не было. Мать хорошо это понимала, единственная изо всех присутствующих. Но я лучше покажу тебе, что произошло той ночью, когда мы с ней остались одни.

Седой мужина только делает приглашающий жест.

Но первой половине сцены гаснет свет, в Швеции в спальне в ХХІ веке, вновь перегородка, закрывающая от зрителей вторую половину сцены, поднимается, вновь загорается свет на второй половине сцены. Зритель вновь видит кабинет Арин Бирн. Он не изменился и выглядит таким же, лак мебели так же блестит под светом люстры давно вышедшей из моды.

Арин Бирн уже очень старая, очень худая  и очень морщинистая старуха, полностью седоволосая, она выглядит настолько старой, что ее невозможно узнать (это другая актриса, разумеется). Она сидит в своем кресле и слушает свою дочь. Астор тоже постарела, но выглядит еще стройной,  сильной и бодрой женщиной.

Астор. Вот, я сказала тебе все, как было, все, как есть.

Арин. Если я правильно понимаю, ты Пьера, этого мерзавца, теперь любишь и ненавидишь одновременно. Так?

Астор. Да, так получается.

Арин. Мне это не нравится. Я в свое время пересилила свою гордость и обратилась к нему за помощью, к его матери тоже, чтобы она вам помогли уехать из Советского Союза. Они даже не ответили. Если бы они помогли, Киган и Колум были бы сегодня живы, ты это понимаешь?

Астор. Да, понимаю.

Арин. Это хорошо. Та грязная сука, мать Пьера, уже сдохла, но он еще жив, больше того, прекрасно себя чувствует. А так быть не должно. Слушай, я его еще не убила своей рукой только по одной причине:  должна была сначала тебя вытащить оттуда – и я в конце концов это сделала.

Старуха протягивает тощую руку  над столом.

Арин. Видишь, не дрожит.

Старуха убирает  руку, открывает ящик своего письменного стола, достает из него пистолет средних размеров и кладет его на стол.

Арин. Теперь мне нужно выполнить вторую мною поставленную задачу: убить Пьера... И только тогда я смогу умереть спокойно... Подожди, не прерывай меня, дослушай. У меня рак, но в моем возрасте он развивается очень медленно, врачи даже сказали, что я, возможно, умру о чего-то другого, пока эта чертова опухоль меня будет медленно убивать. Но меня все это не интересует. Честь прежде всего, либо мы не ирландцы, не Бирны и не Бакли.... Мы обязаны отомстить. Или ты стала верить во внешнюю справедливость, во все эти проклятые и дурацкие законы, придуманные властями в течение веков, чтобы мы, все мы, стали овцами?

Астор усмехнулась.

Астор. Нет, а теперь меньше, чем когда-либо.

Арин одобрительно кивнула головой, но при этом на ее лице появилось резкая гримаса презрения,  больше, она тихо фыркнула, даже показалось, что она вот-вот сплюнет на ковер, что было как будто невообразимо для такой интеллигентной женщины в таком возрасте. Но она не сплюнула, просто подобрала губы.

Арин. Это все же что-то... объедки достоинства в тебе все-таки остались. Но тебе в любом случае беспокоиться не о чем. Я уже очень старая, к тому же очень больная, так что мне терять нечего, а было бы что терять, все равно бы сделала то, что задумала, что должна, даже обязана – или ты меня не знаешь!? Хорошо. Раз ты уже здесь,  я завтра же  поеду к Пьеру в его имение и пристрелю его там, как бешеную собаку... И не вздумай мне помешать только потому, что продолжаешь его любить. Да, не вздумай найти в себе эту причину, это извинение. После будешь продолжать его любить сколько хочешь, но уже мертвого, понятно тебе? Или ты собираешься его предупредить о том, что я к нему еду? Говори!

Старуха выглядит резко сухой, к тому же она сгорблена, но все равно в ней видно величие, потому что глава ее горят, подбородок поднят, а на ее лице уже появляется выражение уже не презрения, а четкого высокомерия.

Астор молчит.

Арин. Я без того слишком долго ждала, понятно тебе, жалкое ты существо.

Последние слова матери словно физически ударяют Астор, она откидывается в своем кресле и хватается за грудь.... А затем внезапно  начинает колюче смеяться, после хохотать - до икотки... Старуха смотрит на нее с изумлением и не шевелится, пока ее дочь не приходит в себя, не переводит дух. Она явно выжидает или пытается понять что в дочери происходит.

Астор. Я знала, что рано или поздно услышу от тебя нечто подобное. Так вот, не старайся больше меня оскорблять, а если точнее выразиться, не пытайся больше бросать мне вызовы.  Нет, это тебе совершенно ни к чему.  Слушай, тебе не нужно будет умирать в тюрьме, потому что я уже давно в уме все подготовила. Я люблю его, это правда, не могу иначе, но Пьер все равно умрет от моей руки, я так решила после гибели Кигана там, на Дальнем Востоке под Уссурийском – и я его убью, да, но так, что нас  никто ни в чем не заподозрит. Ты, мать, забыла, что я врач? Кроме того, я знаю то, что Пьер скрывает от многих: у него уже очень давно артериальная гипертенция эссенциального типа; да, с нею  еще очень долго можно прожить, но я вызову у него вторичную артериальную гипертенцию такой силы, что обширный инсульт ему будет обеспечен: это будет все равно, что пустить ему пулю в лоб, как ты собираешься сделать, если не ошибаюсь. Но это сделаю я сама, своей рукой, понятно тебе -  и о мною совершенном будут знать только мы с тобой, обе, никто больше.

Старуха открывает рот, молчит в неподвижности несколько мгновений, не сводя своего внимательного взгляда с лица Астор,  она буквально шарит но нему, после встает, клонится перед дочерью, наклоняет голову и плечи - затем выпрамляется и вновь высоко поднимает подбородок.

Арин. Я впервые в жизни поклонилась не только тебе, но вообще человеку. Я приношу тебе свои извинения. Я должна была догадаться, что ты оставалась все эти годы моей дочерью в полной мере. А теперь расскажи мне подробно, как ты собираешься сделать то, что нужно, чтобы я и мои два погибших  внука могли успокоиться? Я слушаю тебя, только не торопись. Если в плане есть ошибка, мы должны ее найти.

Астор. Я хорошо знаю имение матери Пьера, где он всегда проводит лето, как свои пять пальцев, мы ведь часто там гостили после того, как он помирился с нею и отцом. Наружных стен там нет, как и во многих имениях. Я также знаю, что он всегда перед сном выпивает стопку коньяка, ему это помогает уснуть, и стакан всегда стоит рядом с его кроватью на ночном столике рядом с лампой, а бутылка, всегда „реми мартен” с кентавром, у него всегда стоит в небольшом шкафу из черного дерева, он стоит у окна, но бутылка мне  теперь ни к чему, это я несколько лет назад о нем думала... Ладно.  Вызвать у Пьера инсульт для меня не проблема, но мне нужно сперва  туда съездить, чтобы посмотреть, изменил ли он свои привычки за все эти годы, попрежнему ли его спальня на первом этаже, он очень любил, я хорошо это помню, вид из окон из той спальни в сад, а также узнать, продолжает ли он панически бояться собак. Если нет в доме собак, тогда все проще. Мне нужно также увидеть в бинокль, а я знаю откуда и  как это сделать, из какого стакана он теперь пьет свой коньяк перед тем, как лечь спать. Я принесу свой собственный стакан, похожий на его стакан, как две капли воды, а сухое дно будет предварительно мною намазано... ну, ты понимаешь. Как только Пьер нальет свой коньяк в мой стакан, рюмку или бокал какой, и его выпьет, времени жить ему немного останется... Иногда он выпивает две стопки коньяка,  одну за другой, ну, если  он нанервничался за день, обычно это у него занимает пять минут... в любом случае подозрительных следов  в стакане и в теле к утру не останется даже в том случае, если позже появятся подозрения, но я весьма и весьма сомневаюсь в этом... Ни у кого нет как будто малейшей причины убивать моего Пьера, не так ли...

Арин. Хороший план, даже отличный.

Астор. Я не хочу, чтобы мы с тобой пострадали, он этого не стоит, поэтому, хотя я физически изменилась за эти годы, все равно использую макияж и одежду так, чтобы никто не мог меня узнать. Я буду уже дома или еще в пути, когда мы его убьем, не беспокойся.

Арин улыбнулась, показав на своем морщинистом лице белые искусственные зубы, затем резко сделала хлопок ладонями.

Арин. Да будет так. Мне вовсе не улыбалась идея умереть в тюрьме. Я рада, не скрою, что умру у себя дома с тобой, Алексом и внуками у моего изголовья... А по этому поводу, ну да, что мы выполним свой долг и останемся при этом живы и на свободе, стоит, право, выпить... коньяка... 

Старуха громко, весело и торжествующе рассмеялась. Когда она успокоилась, чекнулась с дочерью и сказала.

Арин. В твоей квартире были жильцы разные во время твоего отсутствия, а квартплата шла на твой счет, но когда Клод Помпиду сказала мне, что ты в списке, я освободила квартиру от людей, сделала основательный ремонт и спустила с чердака всю твою мебель. Если хочешь, купишь новую, а старую подаришь бедным. А кухня у тебя теперь в квартире совершенно новая: вся посуда, машины, плита, холодильник, все прочее, увидишь, тебе понравится. Что нужно, сменишь, купишь. Твой медицинский кабинет я тоже освободила, а нужно ли приобрести новую аппаратуру- и какую, это ты сама решишь... А с пациентами будешь сама разбираться, это меня вообще не касается. Но если хочешь отдохнуть сперва год-два, то я тебе куплю или сниму дом где хочешь, чтобы ты могла придти в себя окончательно. Впрочем, я отдельно положила деньги на твой счет, приличную сумму,  и  все эти годы на этот отдельный счет проценты копились, так что ты даже без моей помощи сегодня довольно состоятельный человек... Автомобиль я тоже тебе куплю, какой хочешь, а завтра поедешь на моем. Сколько тебе времени нужно будет на разведку, подготовку и на осуществление акции?

Астор. Дней десять, наверное. Нет, пятнадцать, от воскресенья до воскресенья, потому что именно в этот день имения пустуют основательнее всего...

Свет на второй половине сцены в кабинете Арин в Париже в начале семидесятых годов ХХ века гаснет, перегородка второй половины сцены опускается. На первой половине сцены в спальне Христины Старе в Швеции в ХХІ веке свет загорается и усиливается. Молодая женщина лежит на кровати и смотрит на потолок, а седой мужчина сидит перед ней на стуле.

Старик. Так что же?

Молодая женщина довольно равнодушно поворачивает к нему голову.

Астор. Ничего особенного. Я сделала все так, как сказала, убила Пьера – и никто ничего не заподозрил, даже спящяя рядом жена, все в полном порядке, прекрасная маркиза. Это было легко сделать, Пьер вновь поехал в мое второе воскресенье играть в одном из своих клубов в конное поло, а маркиза Лоотен вновь в церковь пошла, а после навестила своего молодого любовника. В имении остались, как и прошедшее воскресенье, только садовник, он же сторож, в дальнем углу сада, и кухарка на своей кухне, так что подменить бокал, на это мне понадобились пять минут, не больше, а еще через пятнадцать минут я добралась спокойно до „рено” матери и поехала обратно.. А дальше... Его мозг умер поздно вечером или ночью, не знаю точно, а поддерживать жизнь всего остального его существа прекрасная маркиза отказалась. Диогноз был простым и ясным,  к тому же действительно не было как будто никому смысла его убивать, поэтому никто даже не подумал что-то искать, в особенности после того, как прекрасная маркиза подтвердила, его домашний врач тоже, что он был давно болен, пусть и легко... Вот и все. Мать торжествовала, но не я... Я просто выполнила свое обещание, данное на могиле сына. Через три года мама умерла, действительно не от рака... Просто от старости. Стали отказывать почки, после печень,  ну, ты все это помнишь: как была наша мать кремнем, такой осталась до последнего своего вздоха. А  еще через три года за все мною содеянное, потому что не переставала думать и чувствовать, что виновна в смерти Колума и Кигана не меньше, чем Пьер, больше, может быть, я,  все подготовив как следует, завещание и прочее, выпила нужную долю цианида и ушла без малейшего сомнения к своим детям... и к мужу тоже... пока ты меня не вызвал обратно.

Старик. А ты продолжаешь чувствовать к Пьеру то мягкое и неистребимое чувство?

Астор. Ты сам сказал, что оно неистребимое.

Старик. Но это ведь не страсть, даже не длинная, тем более не дружба? Ведь так?

Астор. Нет, конечно, я бы его убила второй раз, третий и четвертый...

Старик. Так что же это за чувство в тебе сильнее всех остальных?

Астор. Я много думала об этом, очень много и пришла к выводу, что это нежность.

Седой мужчина впервые за всю пьесу пускается в пляс, исполняет лезгинку. После садится на стул и, очень довольный, протягивает ноги подальше, до хруста.

Старик. Опля! Вот! Нежность, черт возьми! Да!

Молодая женщина с удивлением смотрит на седого мужчину.

Астор. Ты за все время нашей странной беседы не был в столь возбужденном состоянии. Ты, Алекс, вообще сохранял  полное если не равнодушие, то спокойствие во время всей нашей встречи – и вот тебе раз, вдруг вспыхнул. Ну, нежность, так что тут особенного... То есть в моем случае это был в некотором роде паталогический случай или проклятье свыше, должна в этом признаться, потому что  испытывала и продолжаю испытывать к Пьеру это чувство, хотя, так уж получается, я его убила семьдесят три года назад. Я уже давно подозреваю, что такую мощную, непереборимую нежность обычно испытывает не жена к мужу, а мать к своему единственному ребенку, да и то, далеко не всегда, не с такой глубиной... Именно поэтому ты так взбудоражен?

Седой мужчина вновь вскакивает со стула, начинает резво ходить по спальне. Резко останавливается.

Старик. Понимаешь, сестренка, человеческий язык еще слишком бедный, чтобы я мог многое выразить как следует.  Как будто вполне компетентные коллеги мне сказали, что вам, людям, нужно  еще сто тысяч лет эволюции, не меньше, чтобы научиться как следует понимать собственные слова... и гораздо больше времени, чтобы научиться понимать свои чувства. Другими словами, нужно еще довольно много времени, чтобы человек победил в вас другие существа... только тогда, например, войны между людьми закончатся, потому что непонимание друг друга уйдет в прошлое. Это так, наверное, если мои коллеги не ошибаются, конечно. Вы действительно еще очень молоды...  Но наша беда, видишь ли, в том, что мы сами еще не все у вас понимаем, поэтому сделать точный анализ человека еще не можем... Так вот, некоторые мои коллеги, мы иногда встречаемся, чтобы пообщаться, обменяться мнениями, уже давно занимаются, среди многого прочего, изучением любви... Нет, черт возьми, слов и понятий у меня положительно слишком мало, чтобы тебе все правильно сказать, а если я скажу на своем языке, вообще ничего не поймешь, разумеется... 

Седой мужчина стал  очень серьезным и стал усиленно шевелить губами, затем сказал.

Старик. Любовь  между мужчиной и женщиной, видишь ли,  сестренка, не феномен, а самая обычная вещь... кроме одного ее компонента. Основных компонентов  - три: страсть, дружба и нежность. Запомнила? Страсть нужна, чтобы обеспечить физическое продолжение человечества,  рода твоего, семьи. Дружба необходима для  взаимопомощи, без нее тоже человечество погибнет. Но для чего нужна нежность, этого никто не знает, кроме того, что нежность не связывающее звено. Мы даже не знаем ее природу, тем  падче назначение.  

Седой мужчина ткнул указательным пальцем в сторону персонального компьютера.

Старик. Посмотри в словари, энциклопедии, куда угодно: там ничего нет о нежности, кроме заикания на тему. А мы, живущие в вас, пока только подсчитали, что нежность обладает огромной силой, даже великой мощью, она способна выделять больше энергии, чем всегда быстро утихающая страсть и чем всегда стынущая дружба – вместе взятые. Но  понимание нежности пока к нам не приходит, поэтому некоторые из нас начинают думать, что у нежности неземное происхождение, что это особая энергия, составленная из пока непонятных элементов, что она случайно попала на эту планету. У меня есть коллеги, даже считающие, что именно нежность сделала человека человеком, потому что человек единственное существо, обладающее нежностью, у всего остального на этой планете ее нет, потому что пользы от ней нет никакой. На этой планете, она очень простая, все рационально, хотя вам, конечно, кажется, что это так. Вы даже уверены, что ум принадлежит только вам... Но мы-то! Однако мы тоже не находим у нежности рациональности. Ты понимешь все то, что я тебе говорю, сестренка? Это означает, что мы еще не все понимаем на этой планете, а пока не поймем, будем на ней работать. Поэтому тема, хотя она не моя, меня взбудоражила, как ты выразилась.

Астор рассмеялась и покрутила пальцем у виска.

Астор. Если у вас все такие же чекнутые, как ты, Алекс, то я завидую вашей расе. Думать о нежности и сходить с ума от радости.

Седой мужчина тоже рассмеялся.

Старик. Это потому, что для многих из нас нет ничего интереснее на этой планете, чем нежность. Мать склонилась  над ребенком! Не великодушие, ласкательность, щедрость, сожаление и прочее такое, они всегда вызваны так или иначе эгоистическими порывами. Нет, нежность, способная растопить ледник. Так сказал в восхищении один из моих коллег. А в тебе, милая Астор, оказалось столько этой совершенно бесполезной  как будто энергии, что я рад за тебя, за людей, за весь род человеческий. Возможно,  конечно, что мы не правы, ведь вся твоя беда с Пьером с самого начала была в том, вероятнее всего, что твой заряд нежности перепутал свою цель: вместо того, чтобы подождать рождения твоих детей и к ним обратить свое лицо, твоя нежность взяла и окутала собой твоего любовника. Но это также может означать, что эта энергия, если она способна так зло подшутить над тобой, способна, кто знает, еще и не на такие фокусы... Будем искать дальше, что же нам еще остается делать, не так ли?

Молодая женщина перестает улыбаться,  резко встает и протягивает обе  руки к седому мужчине.

Астор. Это все возможно и даже интересно, но для меня ничего не меняет. Я не хочу жить, понятно тебе, не хочу, сколько раз можно тебе это повторять. Выполни мою просьбу, если ты Алекс, пусть немного Алекс, отдай меня смерти. А пока решишь, скажи мне еще про логику сильнее факта. Я бы хотела, чтобы человечество зажило завтра гораздо лучше, чем сегодня. Когда эта формула восторжествует?

Седой мужчина фыркает полусердито-полушутливо.

Старик. Ну вот, я тебе про Фому, а ты мне про Ерему... Хорошо, хорошо, скажу... Не будет этого в ближайшие тысячелетия, так что забудь об этом, зря я завел эту пластинку, ей Богу зря. Не может в столь юном существе, как человек, расчет быть сильнее фантазии, не может. Боги, Бог, рай на небе или на земле,  существование равноправия или справедливости, правды или истины, бессмертия тела или души – все эти чудеса для вас связаны с верой и только с нею, а любая вера это прежде всего победа чувства над умом. Поэтому ничего у вас на планете еще долго не изменится – и не нужно, чтобы изменилось, не было бы хуже. Так что забудь об этом обо всем - и живи, очень тебя прошу.

Астор. Мне слишком больно, мне больно постоянно, поэтому хочу вернуться к смерти, сколько раз тебе нужно это повторить?

Старик. Нет, нет и нет.. Ты самый интересный человек, которого я встретил за последнее время. Как ты меня удивила, сестренка! Как удивила, даже изумила, а это со мной так редко бывает, ты себе даже представить не можешь. Поэтому дарю тебе еще одну жизнь, хочешь ты этого или нет, а чтобы ты не вздумала себя убить, когда я уйду, оставляю жизнь также Христине: месяц она будет хозяйкой этого тела, месяц – ты, по очереди. Если при таком раскладе карт ты совершишь самоубийство, то это будет также убийством, к тому же не очень вежливым, ведь Христина еще молода, богата, теперь здорова, ей ох как хочется еще жить и жить, спроси у нее?

Молодая женщина послушала что-то в себе, после посмотрела грустно на седого мужчину.

Астор. Христина радуется до безумия твоему решению и говорит, что мы не будем друг дружке мешать.

Старик. А ты сама как относишься к моему решению теперь, когда ничего не можешь изменить, кроме как.... Неужели все-таки убьешь себя и ее?

Астор. Нет, конечно, я не чудовище, даже не злой человек, в сущности, разве не так, ну, скажи по совести? Ничего не поделаешь, придется нам жить так, как ты сказал. Пока что у нас неплохо получалось. Мы сразу договорились, ну, еще до того, как ты второй раз появился, что нам нельзя ни в коем случае ссориться, потому что это будет конец для нас обеих,. А чтобы этого не произошло, мы должны стать настоящими подругами, а для этого нам необходимо прежде всего твердо усвоить, что любое „нет” с моей или с ее стороны не подлежит малейшему обсуждению.

Седой мужчина явно приходит в хорошее настроение, даже игривое.

Старик. Разумное решение. Если будете так продолжать, непременно привыкнете к своему совместному житию-бытию  и будете аки сыр в масле кататься еще сто лет... Как минимум. Можно выйти вам замуж, детей родить, менять любовников, путешествовать, работать, творить – и все это делать одна в другой, но не мешая при этом друг дружке. Чего вам и желаю. Обними меня, сестричка,  мы были с Алексом во всем, что тебя касается, неправы. Ты действительно, я вполне искренен, не только интересный, но и прекрасный человек, я любуюсь тобой, тебе просто не повезло. Все же не выбрасывай из своей новой жизни нежность на помойку, договорились? Нежность, уверяю тебя, самое лучшее чувство на земле, а как же, раз даже мы не можем пока что ее раскусить, эту удивительную энергию. А я зайду к вам через несколько лет,  этак двадцать, так просто, посмотреть на вас, поболтать. А кого я встречу,  когда приду, Христину или Астор? Если Христину, придется подождать. Так? Или...

Астор. Не знаю, но я начинаю испытывать к Христине нежность.

Седой мужчина смеется и очень довольный собой кланяется молодой женщине и уходит со сцены. В спальне становится темно – и большой занавес опускается.

Конец пьесы, господа хорошие.

Владимир Рыбаков

02.05.16
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